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Аннотация
Ника Белова бежит от выгорания в приморский Соль-Берег, планируя тихо пережить сезон. Но город встречает её штормами, а местный спасатель Яр Коршунов — такой же опасный и неудержимый, как само море. Их столкновение неизбежно, страсть обжигает, но прошлое Яра полно теней. Расследование гибели его брата сталкивает Нику с жестоким выбором: сохранить секрет или потерять доверие мужчины, который стал для нее личным штормом.


Яра Славцева
Ты - мой шторм


Глава 1 Ника

В маленькие приморские города люди обычно приезжают либо влюбляться, либо умирать красиво. Я приехала выгорать тише, чем в большом городе, и делать вид, что это называется «взять сезонную подработку». Автобус высадил меня на площади, где всё пахло мокрым железом, жареной рыбой и морем — так, будто кто-то распахнул прямо мне в лицо гигантский солёный холодильник. Ветер сразу полез под ворот куртки, в волосы, в мысли. Здесь даже воздух вёл себя без церемоний.
Город назывался Соль-Берег, и, если честно, это было настолько поэтично, что хотелось немедленно кому-нибудь врезать. Набережная с низкими домами, облупленные лодки, чайки с наглыми мордами, будто они здесь мэры, а люди — временные квартиранты. Вывески качались на цепях, небо висело низко, сизо, как синяк под глазом после тяжёлой смены. И всё вокруг выглядело так, будто вот-вот пойдёт дождь, хотя он, возможно, вообще не прекращался никогда — просто иногда становился менее заметным.
Я закинула сумку на плечо и посмотрела на экран телефона. Три пропущенных от мамы, одно короткое сообщение от бывшего начальника подстанции — «если передумаешь, место придержим до конца месяца» — и ноль желания отвечать хоть кому-нибудь. Когда ты уезжаешь не к новой жизни, а от старой, в этом всегда есть что-то унизительное. Будто тебя не торжественно отпустили, а аккуратно отставили в сторону, как перегоревшую лампу: ещё тёплая, но уже бесполезная.
Частный медпункт располагался в двухэтажном доме возле гавани. Белая штукатурка, синие рамы, кривоватая табличка и дверь, которую ветер открывал без всякой записи на приём. Мне навстречу вышла женщина лет шестидесяти с короткой стрижкой, в ярко-жёлтом дождевике и с таким лицом, будто она видела все виды человеческой глупости и даже завела для них отдельную картотеку.
— Белова? — спросила она, окинув меня взглядом.
— Пока да.
— Уже хорошо. Я Лидия Сергеевна. Руководитель, терапевт, бухгалтер, иногда психиатр поневоле. Если останешься дольше двух недель, будешь ещё и родственницей.
Я хмыкнула. Она мне понравилась сразу — а это со мной случалось примерно так же часто, как солнечное затмение по расписанию.
Внутри пахло антисептиком, старым деревом и кофе, который пережил не одну драму. Медпункт оказался маленьким, но живым: процедурная, смотровая, крошечный кабинет, узкий коридор с облупленной лавкой и шкафом, на котором лежал искусственный фикус, явно уже смирившийся со своей судьбой. Лидия Сергеевна показала мне, где что лежит, где журналы, где препараты, где ключи от комнаты наверху, которую мне выделили. Говорила быстро, чётко, без сюсюканья — как я люблю. Если уж тонуть, то хотя бы рядом с профессионалами.
— Здесь спокойно только с виду, — сказала она, пока мы поднимались по лестнице. — Летом туристы, осенью шторма, зимой местные дерутся от скуки и любви, весной всё сразу. Рыбаки, серферы, пьяные романтики, дети, старики, порезы, вывихи, утопления, инфаркты, укусы и чужое враньё. Справишься?
— Я работала на городской скорой.
— Тогда у тебя либо стальные нервы, либо уже никаких.
— Второе звучит честнее.
Она кивнула так, будто именно этот ответ и хотела услышать.
Комната наверху была крошечной, с железной кроватью, шкафом, столом у окна и видом на кусок моря между крышами. Серое, тяжёлое, рябое от ветра. Я поставила сумку на пол и на секунду замерла, потому что здесь было тихо. Не совсем — снаружи шумел порт, хлопали ставни, где-то кричали чайки, в трубе стонал воздух, — но не было главного: сирены. Не было рации, не было визга тормозов, не было чужого крика, который входит в кровь быстрее адреналина.
Тишина посмотрела на меня в упор. Я посмотрела на неё в ответ. Мы обе друг другу не понравились.
К вечеру начался дождь, настоящий, приморский, наглый. Он лупил по стеклу так, будто хотел войти без стука и проверить, правильно ли я живу. Внизу хлопнула дверь, Лидия Сергеевна кого-то отчитала за мокрые ботинки, потом зазвонил телефон, потом ещё один. Я спустилась раньше, чем меня позвали. Организм, как собака Павлова, уже всё решил за меня: звук вызова — значит, ты нужна. А если нужна, значит, ещё не развалилась.
Первые дни понеслись неровно и плотно. Турист с рассечённым лбом, мальчишка с крючком в ладони, женщина с приступом, старый моряк с давлением, девочка с температурой, парень с ободранными коленями и трагедией уровня античной драмы, потому что его бросила девушка. Я работала на автомате, будто руки помнили всё лучше головы. Люди приходили мокрые, злые, испуганные, пахнущие йодом, табаком, морем, дешёвым шампунем и жизнью. И мне это, к моему стыду, нравилось. Катастрофа всегда была для меня более понятной формой общения, чем нежность.
На четвёртый день я впервые услышала о Яре Коршунове.
— Если с воды привезут, звони сразу ему, — сказала Лидия Сергеевна, перебирая ампулы.
— Он кто, местный Посейдон?
— Хуже. Полезный человек с характером. Лодочная станция, спасение на воде, катера, буксиры, половина побережья у него на коротком поводке.
— Уже звучит как диагноз.
— Не обольщайся. Он красив ровно настолько, чтобы женщины сначала делали глупости, а потом — выводы.
— А мужчины?
— Мужчины рядом с ним просто стараются не выглядеть идиотами. Получается не у всех.
Я фыркнула и не стала уточнять. В маленьких городах имена некоторых людей произносят не как имена, а как погодные явления. Не человек, а устойчивый фронт. Не люблю таких заранее.
К ночи ветер поднялся так, что окна начали подрагивать в рамах. Море за темнотой не было видно, но его слышно было отлично: низкий, тяжёлый гул, как если бы где-то неподалёку дышало очень большое, очень злое животное. Я сидела в ординаторской с кружкой слишком крепкого кофе и пыталась читать старый журнал, когда телефон внизу зазвонил так резко, будто решил меня укусить.
Лидия Сергеевна взяла трубку, выслушала, коротко выругалась и подняла на меня глаза.
— На пирсе рыбака сорвало. Вытащили, но плохой. Машина из районной больницы застрянет на подъезде, пока тут всё заливает. Едем сами.
— Конечно.
— Возьми укладку, кислород, одеяла. И, Ника...
— Что?
— Если там будет Коршунов, не спорь с ним у воды.
— Почему?
— Потому что он тоже считает себя самым умным. А море очень любит таких сталкивать лбами.
Дорога до пирса заняла, кажется, минут десять, но в такую ночь время измерялось не минутами, а порывами ветра. Дождь хлестал по лобовому стеклу, дворники двигались с обречённостью людей, которые знают, что не победят. Фары вырывали из темноты куски мокрого асфальта, заборы, скамейки, пустые качели, перевёрнутый пластиковый ящик, будто город уже начал разбирать себя на части. Когда мы выскочили из машины, меня ударило в лицо солёным воздухом так сильно, что я на секунду перестала дышать.
На пирсе орали. Ветер, волны, люди — всё сразу. Кто-то держал фонарь, кто-то пытался укрыть лежащего на досках мужчину брезентом, который немедленно выворачивало наизнанку. Я побежала, пригибаясь, с сумкой в одной руке и кислородом в другой. И почти сразу врезалась взглядом в него.
Высокий, широкий, насквозь мокрый. На нём была тёмная непромокаемая куртка, прилипшая к плечам так, будто её на него нарисовали прямо дождём. Волосы мокрые, лицо резкое, злое, сосредоточенное. Он держал пострадавшего за плечи и что-то говорил двоим мужчинам рядом — коротко, без суеты, так, как говорят люди, привыкшие, что их слушают не потому, что они громкие, а потому, что иначе будет хуже.
— Медики! — крикнул кто-то.
Он поднял голову, увидел меня, и на его лице отразилось ровно то же, что, вероятно, на моём: «Только тебя мне сейчас и не хватало».
— Поздно, — бросил он. — Его надо было вытаскивать быстрее.
— Отличное начало знакомства, — отрезала я, падая на колени рядом с рыбаком. — Может, ещё пару мотивирующих фраз? Они прекрасно восстанавливают сатурацию.
Он посмотрел на меня сверху вниз, как на особенно нервную чайку. Я — на него, как на особенно крупную проблему. У мужчины на досках была синюшная кожа, поверхностное дыхание, разбитая бровь, запах алкоголя и морской воды. Пульс нитевидный. Переохлаждение, травма, возможно, аспирация. Прекрасный набор для ночи, в которую мне хотелось только одного — чтобы никто не умер, потому что у меня не было сил снова собирать себя после этого.
— Одеяло, быстро, — сказала я. — И свет сюда. Не мне в глаза, господи, вы что, все в цирке родились?
— Ты всегда такая ласковая? — спросил тот самый мужчина.
— Только когда промокаю до позвоночника. Держите ему голову ровно.
— Я знаю, как держать голову утопающему.
— Поздравляю. А я знаю, как не дать ему умереть после того, как такие герои, как вы, притащили его на пирс без иммобилизации.
Его глаза в свете фонаря были тёмные, почти стальные. Не красивые в привычном смысле — слишком тяжёлые для этого. Такие глаза не обещают счастья, только правду и плохую погоду. И именно поэтому, наверное, я сразу почувствовала что-то опасное — не страх, не симпатию, а чистый, раздражающий, телесный сбой в системе. Будто кто-то мокрыми пальцами тронул оголённый провод под кожей.
— У него не перелом позвоночника, — сказал он жёстко. — Его ударило бортом, он ушёл под воду.
— А рентген у вас в зрачках встроен?
— А у тебя паника вместо мозга?
— Паника — это то, что будет у вас, если вы ещё раз полезете мне под руку.
Лидия Сергеевна хмыкнула так, будто мысленно уже делала ставки, кто кого задушит первым.
Мы работали на рывке. Я вставила воздуховод, подала кислород, проверила реакцию, приказала готовить перенос. Ветер рвал слова изо рта, дождь лез за воротник, пальцы скользили, но внутри меня вдруг стало пугающе ясно. Вот это я умела. Вот это было проще любви, проще сна, проще честности. Пока есть человек между жизнью и смертью, тебе не нужно отвечать на вопросы о себе.
Когда мы подняли пострадавшего, пирс качнулся под ногами. Один из мужчин оступился, и я инстинктивно шагнула ближе к краю, чтобы удержать носилки. В следующую секунду меня кто-то дёрнул назад так резко, что воздух вышибло из лёгких. Я ударилась спиной о чужую грудь — твёрдую, мокрую, горячую даже сквозь ледяную воду, — и услышала над ухом злой голос:
— Ты совсем безмозглая?!
Это был он. Конечно, он.
Я вывернулась, пытаясь оттолкнуть его локтем, но его рука на моём плече была как зажим на аварийной двери — не больно, просто бесполезно сопротивляться.
— Отпустите меня.
— Если бы я тебя не дёрнул, ты бы уже знакомилась с дном.
— Спасибо, папочка моря, я как-нибудь сама решу, где мне тонуть.
— Ты даже стоять на пирсе не умеешь.
— А вы, видимо, проходили отдельный курс по хамству и хватанию женщин без разрешения?
Он отпустил меня не сразу. Сначала посмотрел так, будто хотел убедиться, что я действительно живая, а потом уже разжал пальцы. И это должно было меня взбесить сильнее всего, но почему-то я вдруг слишком отчётливо почувствовала тепло его ладони через мокрую ткань. Ненавижу такие моменты. Тело вообще предательская сволочь: всегда выбирает не тех, не вовремя и не к месту.
Рыбака погрузили в машину. Я залезла следом, но перед тем как захлопнуть дверь, снова увидела его — стоит под ливнем, вода стекает по лицу, по шее, по расстёгнутому вороту, и весь он выглядит как человек, которого вырезали из этой ночи тупым ножом. Он опёрся рукой о дверцу и сказал:
— Ты не должна была выходить на край.
— А вы не должны были орать мне в ухо.
— Если это спасло тебе жизнь, могу повторить.
— Не сомневаюсь. У вас, похоже, других способов общения нет.
На мгновение его рот дёрнулся — не улыбка, скорее её опасная, дикая тень.
— У тебя тоже.
— Отлично. Значит, мы друг другу противопоказаны.
— Значит, не подходи к воде одна, городская.
— Не указывайте мне, Коршунов.
— Тогда не заставляй меня тебя вытаскивать.
Дверь захлопнулась. Машина тронулась с места. А я ещё несколько секунд сидела, вцепившись в ремень сумки, и злилась так сильно, что это почти сходило за возбуждение. Или наоборот. В такие моменты разница всегда преступно мала.
Лидия Сергеевна, устраиваясь напротив, посмотрела на меня поверх очков.
— Ну что?
— Он самодовольный псих.
— Верно.
— С комплексом бога.
— И это верно.
— И если он ещё раз назовёт меня «городская», я уроню на него носилки.
— Тоже понимаю.
Она помолчала, потом улыбнулась уголком губ.
— А ты ему понравилась.
— Господи, избавьте.
— Я не сказала, что это хорошая новость.
Я отвернулась к окну. За стеклом всё было чёрным, рваным, залитым дождём. Где-то там, за полосами воды и вспышками фар, оставался пирс, ветер и человек, который держал меня так, будто имел право. Человек с лицом шторма и голосом, от которого хотелось одновременно ударить и прижаться ближе, чтобы услышать, как он звучит без злости.
Это было плохое начало. То есть — идеальное.

Глава 2 Яр

Когда море злится, люди начинают врать. Сначала себе — что погода ещё ничего, что успеют, что лодка выдержит, что они знают эти воды с детства. Потом другим — что вышли ненадолго, что трезвые, что «да там пустяк». А разгребать это в итоге приходилось мне. Иногда буквально. Иногда багром. Иногда теми руками, которыми нормальные люди, наверное, строят дома, но мне почему-то досталась другая специализация — вытаскивать дураков из воды и делать вид, что меня это не бесит до судорог.
В ту ночь море было в дурном настроении с самого вечера. Ветер шёл с севера, волна ломалась косо, дождь бил так, что фонари на пирсе выглядели как умирающие звёзды. Я ещё в семь предупредил половину гавани: не выходить. В девять сорвался старый Климов, потому что «сетка дорогая». Сетка, конечно, ценнее жизни. Люди вообще часто оценивают мир так, будто смерть — это неприятная, но теоретическая услуга, которая случается только с соседями.
Когда мы его вытаскивали, я уже был злой и мокрый настолько, что одно почти не отличалось от другого. Климов хлебнул воды, приложился виском о борт, обмяк у меня в руках, как пустой брезентовый мешок. Я думал только о том, чтобы дотащить его до пирса, передать медикам и успеть обратно, пока ещё кого-нибудь не понесло искать приключения на собственную могилу. И тут приехала она.
Сначала я увидел только силуэт в свете фар — тонкая, быстрая, в тёмной куртке, с сумкой через плечо и выражением лица человека, который либо сейчас всех спасёт, либо откусит кому-нибудь голову. А потом она подошла ближе, и я понял, что ночь решила надо мной поиздеваться уже с фантазией. Потому что нельзя выглядеть так живо в такую погоду. Нельзя иметь такие глаза — злые, тёмные, с этим электрическим блеском, будто в тебя давно ударила молния и ей понравилось. Нельзя открывать рот, чтобы сказать первую фразу, и сразу хотеть одновременно придушить и слушать дальше.
— Поздно, — сказал я, потому что в такую минуту мягкость — роскошь.
— Отличное начало знакомства, — отрезала она. — Может, ещё пару мотивирующих фраз?
И всё. Этого хватило. Я понял, что спокойно у нас не будет.
Она двигалась очень быстро. Не суетливо — это разные вещи. У тех, кто умеет работать в беде, есть особая экономия движений: никаких лишних слов, никакой красивой паники, только цепкость, злость и точность. Я таких видел. Обычно после нескольких лет на скорой или войне. У неё руки были маленькие, но уверенные. Голос сорванный, с хрипотцой от ветра или жизни. И вела она себя так, будто имеет право командовать штормом, если он станет мешать.
Меня это взбесило почти так же сильно, как понравилось.
Когда она шагнула к самому краю пирса, у меня внутри всё оборвалось с такой яростью, будто кто-то снова дёрнул старую, незажившую проволоку. Я не думал. Просто схватил её и рванул назад. Секунда — и она уже врезалась в меня спиной, лёгкая, ледяная снаружи и горячая изнутри. Запах дождя, соли, медицинского спирта и женщины, которая слишком устала, чтобы играть в нежность. У меня стиснулись зубы.
— Ты совсем безмозглая?! — рявкнул я ей в ухо.
Вообще-то я хотел сказать не это. Хотел сказать: не смей. Не на моих глазах. Не снова. Но с некоторых пор у меня все человеческие фразы выходили в переводе на язык грубости.
Она тут же зашипела, выкрутилась, как сердитая кошка, и посмотрела на меня снизу вверх с такой ненавистью, что любой другой нормальный мужик отступил бы. Я не нормальный. Мне, наоборот, захотелось подойти ближе. Это тоже было дурным признаком.
— Спасибо, папочка моря, — сказала она. — Я как-нибудь сама решу, где мне тонуть.
Я едва не рассмеялся. Прямо там, под ливнем. От абсурдности, от злости, от того, что она была невозможная.
— Ты даже стоять на пирсе не умеешь.
— А вы, видимо, проходили отдельный курс по хамству.
Пока машину грузили, я смотрел, как она работает внутри. Склоняется над Климовым, проверяет дыхание, поправляет кислород, говорит что-то Лидии Сергеевне, не глядя, но точно. И чувствовал это мерзкое, давно забытое шевеление под рёбрами — интерес. Не к телу, хотя с телом там тоже всё было слишком заметно даже под мокрой курткой. К человеку. К тому, как она держится, как не боится, как злится, как даже среди чужой беды остаётся отдельной, колючей, настоящей. Люди чаще всего расплываются в шторме: либо истерят, либо прилипают к сильному, либо сразу просят, чтобы за них решили всё. Эта — нет. Эта сама была как погодное явление.
— Ты не должна была выходить на край, — сказал я, когда она уже собиралась захлопнуть дверь.
— А вы не должны были орать мне в ухо.
— Если это спасло тебе жизнь, могу повторить.
Она посмотрела на меня так, будто мысленно уже выбирала между дефибриллятором и лопатой. И всё равно не отвела глаз. Смелая или сломанная. Обычно это ходит рядом.
Когда машина уехала, мой напарник Глеб подошёл ко мне, сплюнул в сторону моря и хмыкнул.
— Новенькая?
— Похоже.
— Красивая.
— Слепой, что ли?
— О-о. Всё ясно.
Я повернулся к нему.
— Что тебе ясно?
— Что ты уже говоришь тем тоном, которым обычно описываешь только погоду и особенно тупых туристов.
— Иди работай, Глеб.
— Работаю. Просто заранее сочувствую всему городу.
Я хотел послать его, но не стал. Потому что он, скотина, мог оказаться прав.
Лодочная станция встретила нас мокрыми канатами, запахом дизеля и деревянным настилом, который за годы впитал в себя столько соли, что, наверное, уже сам мог лечить раны. Я скинул куртку, повесил её у печки и остался в промокшей футболке. Плечо тянуло после рывка, ладони были сбиты, в висках стучал знакомый, глухой ритм: адреналин уходит, усталость приходит, спать всё равно не будешь. На стене, как всегда, висела старая фотография — мы с братом, ещё пацаны, на берегу, оба загорелые, оба улыбаемся так, будто мир никогда не посмеет нас тронуть.
Мир посмел. Очень даже.
Я отвёл взгляд и включил чайник. За окном ветер швырял дождь в стекло. В такие ночи дом говорил со мной голосом пустоты: поскрипывал, стонал, дышал щелями. И если не включить радио или не занять руки, тишина становилась почти осязаемой. Как мокрое одеяло, которым тебя накрывают с головой.
Я налил себе чай покрепче, сел у окна и зачем-то снова подумал о ней. О том, как она выругалась на мужика с фонарём. Как запрокинула голову, когда спорила. Как у неё дрогнули пальцы только один раз — не от страха, а от холода, когда ветер пробрался под рукав. Какой у неё был рот — упрямый, нервный, слишком живой для чужого штормового вечера. И как её спина легла мне в грудь на ту короткую секунду, от которой теперь почему-то не отпускало.
Это было не вовремя. Значит, по-настоящему.
На следующее утро весь город уже знал, что Климова вытащили, а новая фельдшерша наорала на Коршунова прямо под штормом. Соль-Берег сплетничал с оперативностью военной связи. Здесь могли не знать, кто именно правит страной, но точно знали, у кого ночью горел свет, чей сын снова полез в долги и кто с кем стоял слишком близко у рыбного магазина.
Я зашёл в кафе на углу за кофе и тут же услышал за спиной голос Машки-баристы:
— Яр, только не говори, что новенькая медичка тебя не впечатлила. У вас уже химия уровня аварийного выброса.
— У вас у всех с утра только одна тема?
— Нет, ещё цены на скумбрию. Но ты интереснее.
— Это оскорбление.
— Это правда.
Я взял стакан и мрачно посмотрел на неё.
— Она хамка.
— А ты у нас душка.
— Она лезет под волну.
— А ты лезешь под всех, кто тонет.
— Она городская.
— А ты дикарь.
Из угла кто-то засмеялся. Я понял, что лучше уйти, пока меня не женили принудительно на месте.
У медпункта я оказался неслучайно. Конечно, неслучайно. Мне нужно было завезти документы по Климову, уточнить состояние и убедиться, что этот упрямый идиот выживет, чтобы я мог ещё лет десять припоминать ему ночной выход в море. И если в глубине души я понимал, что хочу ещё раз увидеть новенькую, то предпочитал считать это побочным эффектом служебной необходимости.
Дверь была открыта. Внутри пахло антисептиком, кофе и чем-то сладким, что явно принёс кто-то из благодарных пациентов. За стойкой никого не было. Из процедурной доносились голоса — Лидии Сергеевны и её.
— Нет, я не говорю, что он красивый, — сказала она с тем особенным раздражением, в котором всегда есть слишком много лишней энергии.
Я замер. Не горжусь этим, но замер.
— Я говорю, что у него лицо человека, который умеет бесить на клеточном уровне.
— Ну-ну, — протянула Лидия Сергеевна.
— И плечи, как у шкафа, — продолжила она. — Это, кстати, тоже раздражает.
— Конечно.
— И этот его взгляд...
— Какой?
— Как будто он сейчас либо спасёт тебя, либо свяжет и запрёт дома.
— А что раздражает сильнее?
Пауза.
— Именно то, что я пока не решила.
Я стоял с бумагами в руке и чувствовал, как угол рта предательски дёргается. Вот же чёрт.
Я постучал косяком двери, прежде чем вошёл, и она мгновенно появилась в проёме. В светлом медицинском костюме, с небрежно собранными волосами, без дождя на лице и от этого ещё более опасная. В сухом виде она оказалась даже хуже, чем в мокром. Меньше шторма снаружи — больше внутри.
— А, папочка моря, — сказала она. — Какая честь.
— А, городская истеричка, — ответил я. — Всё ещё жива?
— Исключительно назло вам.
— Рад, что у тебя есть мотивация.
Лидия Сергеевна за моей спиной тихо кашлянула. Если бы сарказм можно было конденсировать, в комнате уже шёл бы дождь.
Я протянул бумаги.
— По Климову. Для карты и вашей бюрократической любви.
Она взяла их и коснулась моих пальцев. На долю секунды. Совсем чуть-чуть. Но меня словно ударило током — дико, нелепо, неприлично сильно для такой ерунды. По её лицу тоже что-то скользнуло. Почти незаметно. Почти.
— Он пришёл в себя? — спросил я уже серьёзнее.
— Пришёл. Очень хочет жить, ругаться и пить. Значит, будет жить.
— Хорошо.
— Вы всегда такой многословный, или это праздничная версия?
— Только для тех, кто спорит со мной у шторма.
— То есть для меня у вас эксклюзивный пакет услуг?
— Боюсь, да.
Она опёрлась плечом о косяк и посмотрела на меня с ленивым вызовом.
— Вы всем женщинам угрожаете спасением?
— Только тем, кто ведёт себя как потенциальный несчастный случай.
— Вы невероятно обаятельны.
— Ты тоже не карамель.
Лидия Сергеевна демонстративно ушла в соседний кабинет, оставив нас вдвоём так нарочито, что хотелось аплодировать. В маленьких городах люди обожают смотреть, как начинается катастрофа. Особенно если она романтическая.
— Кстати, — сказала Ника, — если вы ещё раз схватите меня без предупреждения, я воткну вам в бедро шприц.
— Пустой или с чем-то интересным?
— Зависит от вашего поведения.
— Опасная женщина.
— Наконец-то вы поняли.
Я посмотрел на неё внимательнее. Под глазами лёгкие тени. Уголки губ напряжены. Плечи собраны слишком плотно, будто она всегда ждёт удара, вызова или чужой боли. И вдруг понял, что за её злостью прячется не только характер. Там была усталость. Та самая, глубокая, профессиональная, которую не высыпаешь за выходные и не лечишь отпуском. Усталость людей, которые слишком долго были нужны там, где всем плохо.
Узнавание царапнуло неприятно. Слишком близко.
— Ты давно на пределе? — спросил я неожиданно для самого себя.
Она моргнула. Потом её лицо мгновенно стало жёстче.
— Простите?
— Ничего.
— Нет уж, договорите.
— Не люблю повторять.
— А я не люблю, когда мне лезут под кожу.
— Тогда не смотри так, будто там пожар.
Мы замолчали. Воздух между нами натянулся, как мокрая верёвка перед обрывом. Не разговор — перетягивание каната, в котором оба уже проигрывали, потому что хотели не победить, а остаться.
Она первой отвела взгляд. Сунула бумаги на стол и сухо сказала:
— Вам ещё что-то нужно, Коршунов?
— Да.
— Что?
— Чтобы ты не выходила к пирсу в одиночку в шторм.
Она медленно подняла на меня глаза.
— Вы правда думаете, что можете мне указывать?
— Нет. Я думаю, что ты всё равно меня не послушаешь.
— Тогда зачем говорите?
— Чтобы потом не молчать, если с тобой что-то случится.
Вот тут она замерла по-настоящему. Будто услышала не то, что я сказал, а то, что не договорил. И это было лишним. Опасным. Слишком честным.
Я развернулся раньше, чем успел сделать ещё какую-нибудь глупость, и вышел на улицу. Ветер сразу ударил в лицо, возвращая привычную ясность. Но ясность была уже не полной. В ней появилась женщина с чёрным юмором, глазами человека после пожара и руками, которые умеют возвращать людей с края.
Плохая новость заключалась в том, что меня к ней тянуло.
Хуже было то, что, кажется, её тоже.

Глава 3 Ника

Есть мужчины, рядом с которыми женщина чувствует себя тонкой, воздушной и немедленно хочет купить новое платье. А есть такие, рядом с которыми хочется либо материться, либо целоваться, либо вызвать МЧС заранее. Яр Коршунов был из второй категории, причём настолько ярко, что, кажется, уже сам по себе нарушал технику безопасности.
После его ухода в медпункте стало тихо. Не потому, что он шумел — наоборот, Яр двигался как человек, который привык экономить даже звуки. Просто некоторые люди забирают с собой весь кислород, сами того не замечая. И ты потом стоишь посреди процедурной с историей болезни в руках, смотришь на дверь и злишься так, будто это очень помогает не думать о его пальцах, голосе и взгляде, в котором было слишком много того, чего я не хотела распознавать.
— Он тебе понравился, — невозмутимо сказала Лидия Сергеевна, перебирая перчатки.
— У меня была и чума. Это не значит, что она мне нравилась.
— А вот это уже интересная формулировка.
— Он невозможный.
— Да.
— Грубый.
— Да.
— Самоуверенный.
— О, бесконечно.
— И смотрит так, будто знает про меня то, что я сама не хочу знать.
Лидия Сергеевна наконец подняла голову и улыбнулась — не насмешливо, скорее устало-мудро.
— Значит, дело плохо.
Я фыркнула, но ничего не ответила. Потому что дело и правда было плохо.
В тот день дождь взял перерыв, и город вдруг оказался почти нарядным. Мокрая брусчатка блестела, как свежая рыба, на прилавках у рынка лежали горы серебристой кильки и креветок, дети гонялись за чайками, туристы фотографировали маяк так, будто он был знаменитостью. Я шла домой после смены с пакетом продуктов и чувствовала себя странно пустой. Не несчастной, не сломанной, не уставшей до тошноты — просто пустой. Будто кто-то вымел из меня весь привычный шум и оставил только ветер.
Снимать комнату над медпунктом было удобно, но душно для головы. Поэтому вечером я вышла к набережной. Здесь всё было слишком кинематографично для реальной жизни: мокрые перила, ржавые цепи, лодки, стучащие бортами, сизый горизонт, в котором море и небо делали вид, что они одно и то же. Я села на лавку, натянула рукава на ладони и уставилась на воду. Она была тёмная, живая, злая даже в спокойствии. Море всегда напоминает мне людей с красивыми лицами и разрушительными привычками.
Иногда мне кажется, что выгорание — это не когда ты больше не можешь. Это когда можешь всё то же самое, но внутри уже ничего не двигается. Все реакции на месте: руки работают, голос ровный, решения быстрые. А радость, страх, нежность, желание — как будто через толстое стекло. Видишь, понимаешь, но не дотянуться. И самое мерзкое, что окружающие считают это силой.
— Не лучшее место для задумчивости, — раздался голос справа.
Конечно. Кто ещё. Я даже не удивилась. Просто повернула голову и увидела его — в тёмном свитере, с курткой на плече, с лицом человека, который не умеет появляться нейтрально. Он, кажется, вообще не знал, как быть просто мужчиной на фоне пейзажа. Всё в нём было слишком: слишком надёжное, слишком тяжёлое, слишком мужское, слишком живое для моей нервной системы.
— Вы что, следите за мной? — спросила я.
— Мечтаешь.
— Тогда почему вы всё время материализуетесь рядом?
— Город маленький. А ты выбираешь самые глупые места.
— Я сижу на лавке, Коршунов. Не на льдине в океане.
— Пока.
Он сел рядом, не спрашивая разрешения. И в этом было что-то возмутительное и почему-то естественное. Будто если уж у моего личного дурного решения должно быть лицо, то пусть будет именно это.
Несколько секунд мы молчали. Ветер трепал мои волосы, его — тоже, но он выглядел так, будто штормы в принципе для него разновидность укладки. Это бесило.
— Вы всех в городе воспитываете или только меня? — спросила я.
— Только тех, кто нарывается.
— То есть у вас ко мне индивидуальный подход. Трогательно.
— Не обольщайся.
— Уже поздно.
Он повернул ко мне голову. Совсем чуть-чуть. И я физически почувствовала этот взгляд на коже, как солёную воду на ожоге.
— Ты всегда так разговариваешь?
— Чтобы отпугивать опасных мужчин? Да.
— Помогает?
— Пока статистика слабая. Один сидит рядом.
Он тихо выдохнул, и я не сразу поняла, что это почти смех. У Яра, оказывается, был смех. Не щедрый, не лёгкий — редкий, хриплый, как будто привыкший появляться в организме контрабандой. От этого он действовал ещё хуже, чем его злость.
— Лидия Сергеевна сказала, ты со скорой ушла, — произнёс он после паузы.
— А она, я смотрю, ведёт активную просветительскую деятельность.
— Здесь все всё друг о друге знают.
— Кошмар.
— Привыкнешь.
— Не факт, что я хочу.
Он кивнул. Смотрел на море. Профиль у него был такой, будто его вырезали из камня, а потом зачем-то научили дышать. Я отругала себя и отвернулась. Нельзя так смотреть на мужчину, который уже опасен. Особенно если ты и без того профессионально принимаешь плохие решения под давлением.
— Почему ушла? — спросил он.
Я могла сказать: устала. Могла отшутиться. Могла послать его. Вместо этого почему-то ответила честнее, чем собиралась.
— Потому что в какой-то момент начала надеяться, что вызовов будет меньше, если кто-то просто не доживёт до утра.
Он не повернулся, но я увидела, как у него напряглась челюсть.
— А потом поняла, что это уже не усталость.
— Нет, — тихо сказал он. — Это когда тебя слишком долго рвало на части, а ты делала вид, что так и надо.
Я посмотрела на него. Он всё ещё не смотрел на меня. И именно поэтому слова прозвучали ещё точнее. Не утешение. Узнавание.
— А вы? — спросила я. — Вас что разорвало?
— Море.
— Это красивая отговорка.
— Это не отговорка.
Ветер ударил сильнее. Где-то скрипнула мачта. Чайка заорала так, будто нашла смысл жизни и возмутилась им. Я поняла, что мы стоим на краю какого-то важного разговора, и, как всегда, захотела отступить и подойти ближе одновременно.
— Ваш брат, — сказала я осторожно.
Он повернулся ко мне сразу. Медленно. Очень спокойно. И от этого стало ясно: я ступила на территорию, где воздух уже заминирован.
— Кто сказал?
— Никто. Здесь половина города разговаривает намёками, как в плохом сериале. Не надо быть гением.
— И что ты поняла?
— Что вам больно.
— Невероятная наблюдательность.
Я усмехнулась.
— Вот опять. Вы всё превращаете в драку.
— А ты всё превращаешь в операционную.
— Там хотя бы есть инструменты.
— А здесь?
— Здесь только вы. Это менее стерильно.
Он посмотрел на меня так долго, что я почти пожалела о своей шутке. Почти.
— Тебе надо меньше сидеть одной у воды, — сказал он наконец.
— А вам — меньше командовать женщинами.
— Я не командую.
— Вы сейчас буквально только этим и занимаетесь.
— Я предлагаю тебе поесть нормально.
Я моргнула.
— Что?
— Ты с утра была на кофе и злости. Это даже мне видно. Пойдём.
Я уставилась на него.
— Это приглашение?
— Это медицинское вмешательство.
— Очень романтично.
— Я и не пытаюсь.
— Врёте.
— С чего ты взяла?
— Мужчина с таким лицом не может не понимать, что делает, когда говорит женщине «пойдём» этим голосом.
Он закатил глаза так, будто я была непереносима. Это было справедливо. Я сама себе иногда не нравилась.
Мы пошли в маленькую закусочную у рынка, где подавали уху, жареную камбалу и пирожки с капустой размером с детскую самооценку. Хозяйка, тётя Валя, увидев Яра, сначала обрадовалась, потом увидела меня рядом с ним и обрадовалась ещё больше — уже как женщина, которой наконец привезли любимый сериал в живом исполнении.
— О-о-о, — сказала она так протяжно, что можно было сразу выдавать титры. — А это кто у нас?
— Еда, Валя, — мрачно сказал Яр. — Нам нужна еда.
— Конечно-конечно. И две вилки, как я понимаю.
— Четыре, — сказала я. — На случай, если мы начнём драться за рыбу.
Тётя Валя засмеялась и ушла на кухню, оставив нас за столиком у окна. Яр смотрел на меня с тем выражением, с каким, наверное, смотрят на обнаруженную в доме взрывчатку: красиво не назовёшь, но игнорировать уже поздно.
— Ты со всеми так? — спросил он.
— Нет. С некоторыми я ещё хуже.
— Утешила.
— А вы?
— Что — я?
— Со всеми такой угрюмый?
— Нет. Иногда я сплю.
Я рассмеялась неожиданно громко и искренне. Так, что даже сама удивилась. Смех вырвался из меня легко, как будто внутри не всё ещё было заколочено досками. Яр замер, глядя на меня. И в его лице что-то изменилось — очень чуть-чуть, но достаточно, чтобы мне стало не по себе. Будто он увидел не только мою дерзость, а меня саму. А это уже опаснее.
Когда принесли еду, мы ели молча минут пять, потому что организм, оказывается, умеет напоминать о себе не только сердцебиением, но и банальным голодом. Уха была густая, перчёная, пахла укропом и морем. Пирожок обжёг мне пальцы, и я выругалась сквозь зубы.
— Осторожно, городская, — сказал Яр. — Это горячее.
— Спасибо, без вас я бы решила, что оно философское.
— Не сомневаюсь.
Я посмотрела на его руки. Крупные, с содранными костяшками, с тонкими белыми шрамами, с той рабочей силой, которая почему-то всегда действует на женщин хуже любого парфюма. На безымянном пальце не было кольца. Не то чтобы я смотрела. То есть смотрела, но исключительно из социологического интереса.
— У вас все руки в шрамах, — заметила я.
— У тебя тоже.
Я невольно опустила взгляд на свои пальцы. Да, мелкие следы были. От ампул, стекла, спешки, носилок, неудачных смен и чужой боли.
— Профессиональный декор, — сказала я.
— Красивый.
Одно слово. Просто слово. Но оно прозвучало так, что у меня под рёбрами что-то сжалось слишком резко. Потому что не было в нём ни игры, ни дешёвого флирта. Он сказал это так, будто говорил о факте. О шрамах. О моих руках. О том, что видел их и не отвернулся.
Я подняла на него глаза.
— Вы сейчас меня смущаете, Коршунов.
— Я даже не начинал.
— Господи.
— Он здесь ни при чём.
Я снова рассмеялась, но уже тише. И поймала себя на том, что мне хорошо. Не безопасно, не легко, не спокойно — хорошо. А это было настолько непривычно, что почти пугало.
Когда мы вышли, снова накрапывал дождь. Тётя Валя напоследок посмотрела на нас с выражением женщины, которая уже мысленно выбирает скатерти на свадьбу. Я едва не показала ей язык, но сдержалась из уважения к общественному питанию.
На углу у медпункта мы остановились. Свет в окнах горел мягко, жёлто. Ветер к вечеру стал холоднее. Где-то далеко гудел катер.
— Спасибо за еду, — сказала я.
— Не благодари. Ты бы свалилась в обморок на смене, а мне потом это разгребать.
— Какой вы всё-таки романтик.
— Стараюсь не разочаровывать.
Я сделала шаг к двери, но он вдруг сказал:
— Ника.
Я обернулась. Моё имя в его голосе прозвучало так, будто он пробовал его на вкус и остался недоволен тем, насколько оно ему подходит.
— Что?
— Если ночью будет штормовое предупреждение, не ходи к пирсу одна. Правда.
Я хотела съязвить. Правда хотела. Но в этот раз не смогла. Потому что он смотрел не жёстко и не зло. Просто слишком честно. Так смотрят люди, которые уже однажды не успели.
— Ладно, — тихо сказала я. — Не пойду.
Он кивнул. И ушёл раньше, чем я успела понять, почему в груди стало тесно.
Я поднялась к себе, села на кровать и долго сидела, не раздеваясь. На улице шуршал дождь, где-то хлопнула калитка, в коридоре скрипнула половица. Всё было тихо. Обычно в такие минуты тишина наваливалась на меня, как давящий мешок. Но сегодня в ней остался его голос. Его взгляд. Его «Ника», сказанное так, будто это было не имя, а риск.
Я легла и уставилась в потолок.
Вот так это и начинается, сказала я себе. Не с поцелуев. Не с музыки. Не с красивой уверенности. А с мужчины, который бесит тебя до дрожи, кормит ухой, смотрит так, будто у тебя внутри пожар, и просит не ходить к воде одной.
То есть, в сущности, с катастрофы.

Глава 4 Яр

Я не люблю, когда в моей жизни появляется что-то, что нельзя заранее просчитать по ветру, течению и вероятности идиотизма. С водой всё честнее: если она хочет тебя убить, она не строит из себя недотрогу. С людьми хуже. Особенно с женщинами, у которых тёмные глаза, язык как наждак и привычка смотреть так, будто ты — последняя сигарета на войне: вредно, но очень хочется.
После того ужина я два дня специально не заходил к медпункту. Не потому, что боялся. Конечно, нет. Я просто был взрослый, разумный мужчина, который отлично понимал: если тебя тянет к женщине так, будто тебя за грудину подцепили багром, лучше держать дистанцию. На деле это выглядело как идиотизм. Я объезжал улицу длинной дорогой, отправлял Глеба с бумагами, пил кофе в другом конце набережной и всё равно думал о ней с раздражающей регулярностью — как о боли в старом переломе: вроде жить можно, но на погоду ноет.
Город, разумеется, всё замечал. В маленьких местах люди питаются двумя вещами: рыбой и чужим напряжением.
— Ты что, поссорился со своей фельдшерицей? — спросил меня Костя на станции, не отрываясь от мотора.
— Она не моя.
— Значит, ещё интереснее.
— Ещё одно слово — и ты поедешь менять буйки в одиночку.
— Вижу, больно попал.
Я швырнул в него ветошью. Он увернулся с той ловкостью, которая появляется только у тех, кто давно знает твои привычки и не воспринимает угрозы всерьёз.
На третий день поднялся ветер. Не шторм, но уже с характером: злой, косой, с привкусом дождя и железа. Я стоял на причале, проверяя крепления у катера, когда по рации передали, что двое подростков полезли на дальний волнорез за «красивыми фотками», а теперь один не может спуститься — ногу повредил, второй в панике. Я даже не удивился. Человечество выжило не благодаря разуму, а вопреки ему.
Мы с Глебом прибыли туда почти одновременно с медпунктом. И конечно, из машины первой выскочила она.
Ника была в тёмной ветровке, волосы убраны в хвост, лицо сердитое ещё до того, как началось. Мне иногда казалось, что её злость — это не реакция, а способ не рассыпаться. Она захлопнула дверцу ногой, на ходу натягивая перчатки, и увидела меня. По её лицу скользнуло то же выражение, что, вероятно, было и у меня: «ну да, конечно, кто бы сомневался».
— У вас абонемент на мои вызовы? — спросила она, подходя.
— У тебя на мои, судя по всему, тоже.
— Это уже начинает выглядеть неприлично.
— Для приличий ты слишком громкая.
— А вы слишком большой, чтобы прятаться.
Она окинула взглядом волнорез, где на мокрых камнях действительно застряли двое пацанов — один сидел, обняв колено, второй метался рядом, как чайка с тревожным расстройством. Волна била снизу, ветер свистел в щелях между бетонными блоками.
— Спуск опасный, — сказал я. — Мы спустимся с той стороны. Носилки не пройдут, нужен жёсткий щит.
— У мальчишки, скорее всего, вывих или перелом, — быстро отозвалась Ника. — Если он сорвётся, я вас сама реанимировать не буду, предупреждаю.
— Какая жаль.
— Не заигрывайте, Коршунов. Это вам не идёт.
— А тебе идёт командовать.
— Я и не пытаюсь выглядеть милой.
— Это заметно.
Она фыркнула, но уголок её губ дёрнулся. Я заметил. И зря заметил, потому что мне тут же захотелось увидеть это снова. Вот так люди и погибают: сначала думают, что просто смотрят.
Спуск был мерзкий. Скользкий бетон, водоросли, вода брызжет в лицо, ветер пытается переставить тебе ноги без твоего согласия. Я пошёл первым, за мной Глеб с щитом, Ника — следом, хотя я сказал ей остаться наверху. Она, разумеется, не осталась. Я даже не удивился. Некоторые женщины созданы, чтобы носить красивые серьги и говорить «ой». Эта была создана, чтобы влезать в самый рискованный участок операции и потом злиться, если ей скажут спасибо.
— Если упадёшь, — бросил я через плечо, — я тебя не понесу.
— Конечно. Вы сначала прочтёте лекцию о моём моральном облике.
— Это обязательно.
— Тогда я, пожалуй, выживу вам назло.
Мальчишка оказался бледный, насмерть перепуганный, с распухшей лодыжкой. Второй чуть не ревел и тараторил, что они «просто хотели снять красиво». Я посмотрел на них и коротко подумал, что современная цивилизация изобрела слишком много способов умереть тупо и с контентом.
Ника присела рядом с раненым и мгновенно поменялась. Голос стал ниже, спокойнее. Руки — мягче. Даже выражение лица перестало быть колючим. Я видел такое раньше у хороших спасателей: на живых, напуганных и слабых они никогда не тратят лишнюю жесткость. Только на равных. Или на тех, кто осмелился стать опасно важным.
— Смотри на меня, — сказала она мальчишке. — Как зовут?
— Илья.
— Отлично, Илья. Я Ника. Ты сейчас будешь дышать и не геройствовать. Это редкий шанс в твоём возрасте — воспользоваться мозгом.
Парень нервно хихикнул.
— Болит?
— Да.
— И будет ещё, когда я потрогаю. Так что можешь заранее ненавидеть меня, я привыкла.
Я отвернулся будто бы проверить канат, потому что смотреть на неё в такие моменты было опасно. У неё становился другой рот. Другой взгляд. Вся она делалась не мягче — нет, это не про Нику, — а точнее. Как лезвие, которое кто-то вытер насухо.
Мы подняли мальчишку наверх без приключений, если не считать того, что его друг на середине спуска начал скулить громче сирены. Уже на площадке Ника велела усадить пострадавшего, осторожно зафиксировала ногу и только потом выпрямилась, потирая поясницу. Ветер тут же швырнул ей в лицо прядь волос. Она с досадой убрала её тыльной стороной ладони, и в этот момент я почему-то слишком ясно представил, как эти волосы выглядят распущенными, мокрыми, у меня на подушке.
Плохая мысль. Очень плохая.
— Вы чего зависли? — спросила она, не глядя на меня. — Первый раз видите работающую женщину?
— Первый раз вижу женщину, которая ругается, как боцман, и при этом умудряется нравиться детям.
Она подняла на меня глаза.
— Это комплимент?
— Упаси бог. Просто наблюдение.
— Тогда и моё: вы слишком часто смотрите.
— Твоя мания величия очаровательна.
— А ваша скрытность скучная.
Мы стояли слишком близко. Настолько, что я видел тёмную крошечную родинку у неё под ухом и каплю дождя на нижней губе. Она тоже это почувствовала. Я понял по тому, как замерли её плечи и как на секунду сбилось дыхание. Вокруг орали подростки, Глеб ругался на щит, где-то хлопала дверца машины, ветер таскал пакеты по гальке. А между нами стояла тишина — тонкая, натянутая, почти слышимая.
— Яр! — крикнул кто-то со стороны дороги. — Тут мать этого героя приехала!
Мы одновременно отступили, будто нас облили ледяной водой. Хотя, собственно, погода и так справлялась.
Когда всё закончилось, Ника уехала с пацаном в медпункт, а я остался на волнорезе, проверяя крепления. Это было лишним — там уже всё сделали. Просто мне нужно было пару минут, чтобы вернуть себе нормальный пульс. Желательно тот, который не реагирует на одну конкретную женщину, как на сигнал бедствия.
Сверху Глеб свистнул.
— Ты либо женишься, либо утонешь, — сообщил он.
— Иди к чёрту.
— Уже был. Там сказали, у них слишком много на тебя заявок.
Я посмотрел на серое, злое море и подумал, что впервые за долгое время боюсь не за чью-то жизнь. За свою голову. Потому что в ней уже было слишком много Ники Беловой.
И это, как любая настоящая непогода, только начиналось.

Глава 5 Ника

Я всегда знала, что у меня плохой вкус на мужчин. Не в смысле «люблю подонков» — с этим всё слишком банально. У меня был талант западать на тех, рядом с кем нервная система начинала вести себя как стиральная машина на отжиме. Спокойные, хорошие, доступные люди вызывали у меня уважение, благодарность и желание дружить на безопасном расстоянии. А такие, как Яр Коршунов, — внезапную тахикардию, агрессию и мысли, за которые в приличных обществах, вероятно, отлучают от десерта.
После истории с волнорезом весь город окончательно решил, что у нас роман, драка или стихийное бедствие — здесь эти жанры традиционно путают. Бабка у рыбной лавки, взвешивая мне скумбрию, спросила с такой деликатностью, как будто в молодости работала тараном:
— Ну что, дочка, спасатель-то наш тебя уже замуж позвал или пока только глазами раздевает?
Я чуть не подавилась воздухом.
— Простите?
— Да ладно тебе, — подмигнула она. — Мы тут слепых не держим. Он на тебя смотрит, как шторм на лодку: вроде нельзя, а уже несётся.
— А я, значит, лодка?
— Нет. Ты, милая, тоже шторм. Просто другого типа.
На этом спорить было трудно.
В медпункте Лидия Сергеевна смотрела на меня с тем выражением, с каким врачи смотрят на пациента, который сам всё понимает, но всё равно спрашивает: «А может, пронесёт?» Не пронесёт. Я это знала. Хуже всего было то, что никакой реальной близости между нами ещё не случилось. Ни поцелуя, ни нормального разговора, ни обещания, ни даже человеческого флирта. Только злость, смех, короткие касания и эта чудовищная химия, от которой хотелось снять с себя кожу и проветрить.
Вечером выдался редкий свободный час. Я сидела в своей комнате, завернувшись в плед, и смотрела в окно на полоску моря между домами. Серый свет, мокрые крыши, бельё на верёвке, которое всё равно пытались сушить какие-то неисправимые оптимисты. Тишина подкрадывалась опять — не полная, но достаточно вязкая, чтобы я почувствовала знакомое беспокойство под рёбрами. Когда внутри слишком долго война, мирное время воспринимается как засадa.
Я спустилась вниз будто за водой, но на самом деле просто потому, что внизу были люди. Миша возился с коробками в кладовой, что-то напевая себе под нос. Я никогда не могла понять, как некоторые умудряются не сойти с ума в медицине. Может, дело в возрасте. Может, в запасе наивности. Может, в том, что им пока не приходилось выбирать, кого спасать первым.
— Ника, — высунулся он из-за двери, — а ты знала, что у нас про тебя уже легенды ходят?
— Господи, нет. И не хочу.
— Поздно. На рынке сказали, что ты на Яра смотришь, как хирург на аппендицит.
— Это ещё что значит?
— Ну... вроде раздражает, но резать хочется.
Я сначала уставилась на него, потом рассмеялась так внезапно, что сама чуть не села на пол.
— Слушай, это мерзко точная метафора.
— Я же говорил, у нас люди наблюдательные.
— У вас люди больные.
— Так ты у нас по адресу.
Он снова скрылся в кладовой, а я ещё минуту улыбалась. Нехорошо. Очень нехорошо. Если я начинаю смеяться над сплетнями о мужчине, значит, следующая стадия — катастрофа.
Катастрофа пришла ночью в виде стука в дверь. Громкого, короткого, такого, от которого тело сразу встаёт в режим готовности, даже если мозг ещё спит. Я вскинулась, нащупала телефон — половина второго. Внизу хлопнула дверь, зазвучали голоса. Я натянула штаны, свитер и босиком выскочила на лестницу.
В коридоре стоял Яр.
Точнее, сначала я увидела кровь. Она шла по его предплечью тёмной дорожкой и капала на пол, который Лидия Сергеевна утром только что велела не пачкать. Потом уже дошло всё остальное: мокрые волосы, побледневшее лицо, насквозь промокшая куртка, злой взгляд человека, который не хотел приходить, но его всё же притащили обстоятельства и, возможно, чья-то совесть.
— Отлично, — сказала я, спускаясь. — Вы всё-таки решили проверить, насколько я хороша с шприцем.
— Не обольщайся, — отрезал он. — Это не ради тебя.
— Успокоили. Я уже готовила фату.
Лидия Сергеевна окинула его взглядом.
— Во что влез?
— Трос сорвало.
— Трос, конечно. А мозги где сорвало? Ника, в процедурную. Шить надо.
Он посмотрел на меня так, будто идея доверить мне иглу и своё тело была примерно на уровне пытки. Честно говоря, взаимно.
— Я и сам могу перевязать, — буркнул он.
— Конечно, — сказала я. — И аппендикс себе заодно вырежьте. Для практики.
— Ты всегда такая ласковая по ночам?
— Только с ранеными медведями.
Я повела его в процедурную, включила свет и только тогда нормально рассмотрела рану. Глубокий рваный порез на предплечье, не катастрофа, но неприятный. Крови много, мышцы, кажется, целы. Повезло. Или наоборот — не настолько, чтобы отлежаться дома и не бесить меня своим присутствием на квадратный метр.
— Садитесь, — сказала я, показывая на кушетку.
— Я не маленький.
— Это не приглашение поспорить. Это часть лечения.
— Как страшно.
— Вам будет страшнее, если я решу шить без анестезии.
Он сел, не отрывая от меня взгляда. И это, конечно, никак не помогало концентрации. Я мыла руки, раскладывала инструменты, набирала лидокаин, а сама слишком отчётливо ощущала его присутствие: мокрая одежда, запах дождя, соль на коже, тепло большого тела в маленькой комнате. Есть мужчины, которые просто занимают пространство. А есть такие, которые его меняют. После них воздух уже другой.
— Куртку снимите, — сказала я.
— Звучит подозрительно.
— Коршунов, ещё слово — и зашивать буду крестиком.
— Интересный у тебя флирт.
— Это не флирт. Это угроза.
Он медленно стянул куртку, потом свитер через голову — осторожно, чтобы не задеть руку. И вот тут моя нервная система окончательно решила, что приличия — пережиток. Потому что под свитером оказался он. Весь. Широкие плечи, мокрая кожа, сильная грудь, старые шрамы на ключице и рёбрах, живот без грамма лишнего, тот самый вид мужского тела, который не делается в спортзале ради зеркала, а просто получается от жизни, тяжёлой работы и привычки таскать людей из воды.
Я отвела взгляд на секунду позже, чем следовало.
Он это заметил. Конечно, заметил. У мужчины с таким лицом вообще, кажется, нет ни одного тупого органа чувств.
— Что? — спросил он тихо.
— Ничего.
— Врёшь.
— А вы слишком довольны собой для человека, который сейчас истечёт кровью на мой чистый стол.
— Ты смотрела.
— Я медик. Это профессиональное.
— На пресс?
— На возможные повреждения.
— Очень внимательно.
— Господи, заткнитесь.
Он усмехнулся — едва заметно, но достаточно, чтобы мне захотелось швырнуть в него бинтом и поцеловать одновременно. Что, конечно, было медицински не рекомендовано.
Я подошла ближе с ватой и антисептиком. Он поморщился, когда я начала очищать края раны.
— Больно?
— Нет, я просто люблю шипеть на женщин ночью.
— Это заметно.
— А ты любишь делать вид, что тебя не трясёт.
Я замерла.
— Меня не трясёт.
— У тебя руки напряжены.
— Потому что вы много болтаете.
— Потому что ты нервничаешь.
— Из-за пореза? Вряд ли.
— Из-за меня?
Я подняла глаза. Очень медленно.
— Коршунов, вы сейчас серьёзно?
— А ты?
— Я сейчас держу иглу. Это должно вас насторожить.
Он смотрел на меня так, будто вопрос уже был не про флирт. Будто он действительно пытался понять, что со мной происходит. Это было хуже любого подката. Я не умела защищаться от честного интереса.
Я вколола анестезию резче, чем требовалось.
— Ай, — спокойно сказал он.
— Жаль, — сказала я. — Не помогло.
Первые пару стежков мы молчали. За окном завывал ветер, где-то в трубах гудело, лампа слегка дрожала. И вдруг до меня дошло, что Яр ведёт себя странно. Не дёргается, не морщится, не жалуется — это как раз в его стиле. Но слишком внимательно прислушивается ко всему вокруг. К щелчку выключателя в коридоре. К скрипу окна. К тому, как замолкает за дверью дом. Словно боль в руке его вообще не интересует. Интересует что-то другое.
— Вы боитесь? — спросила я раньше, чем подумала.
— Нет.
— Врёте.
— С чего ты взяла?
— Вы напряжены не из-за боли.
— Какая ты наблюдательная.
— Не увиливайте.
Он молчал секунды три. Потом сказал, глядя не на меня, а в стену:
— Не люблю тишину.
Я остановилась. Игла застыла у его кожи.
— Вот это поворот, — тихо сказала я. — Человек-шторм боится тишины?
— Не боится. Не любит.
— Это разные вещи?
— Для тебя — может быть. Для меня — нет.
Я снова продолжила шить, уже медленнее. Не потому, что рана требовала. Потому что внутри что-то сдвинулось. Когда люди открывают не красивые раны, а те, которые давно встроены в характер, это всегда звучит иначе. Не драматично. Не эффектно. Просто как правда, которую больше не хочется таскать одному.
— Почему? — спросила я.
— Потому что после плохих новостей всегда сначала тишина.
Я подняла на него глаза.
Он тоже посмотрел на меня.
— И потому что в тишине слышно, о чём ты думаешь на самом деле.
В комнате стало так тихо, что, кажется, даже ветер за окном притормозил из любопытства.
— А о чём вы думаете на самом деле? — спросила я почти шёпотом.
— Сейчас?
— Да.
— Что у тебя очень красивые губы для человека, который так часто ими угрожает.
Я вдохнула слишком резко. Игла дрогнула. Он даже не поморщился. Вот сволочь.
— Это был нечестный ответ, — сказала я.
— Зато правдивый.
Мы снова замолчали. И вот теперь уже тишина стала не пустой. Она была плотной, как тёплый мрак перед грозой. Я чувствовала его колено у своего бедра, его дыхание, его взгляд, который не отпускал даже тогда, когда я смотрела на рану. Такие моменты нельзя растягивать. И нельзя обрывать. Они как волна: если вовремя не нырнёшь, собьёт с ног.
Когда я закончила последний шов и потянулась за бинтом, он вдруг поймал меня здоровой рукой за запястье. Не грубо. Но так, что я сразу замерла.
— Ника.
Господи, опять это моё имя его голосом. Когда-нибудь я подам на него в суд за использование запрещённых интонаций.
— Что? — спросила я, и голос у меня предательски сел.
— Ты всегда убегаешь в шутку, когда становится слишком близко?
— А вы всегда лезете туда, куда вас не звали?
— Да.
— Какой удивительный талант.
— Ты не ответила.
— А вы не спросили вежливо.
Он потянул меня чуть ближе. Совсем немного. Ровно настолько, чтобы я почувствовала его тепло между коленями, его запах, его силу, от которой у меня сердце вдруг стало биться не в груди, а где-то в горле.
— Вежливо, Белова? — спросил он хрипло.
— Попробуйте, Коршунов.
Его взгляд упал на мой рот. Мой — на его. Вот так глупо и просто. Никакой высокой литературы. Только два человека, которые слишком долго ходили кругами вокруг взрывчатки.
В дверь постучали.
Мы отпрянули так резко, будто нас окатили ледяной водой. Хотя, честно говоря, это было бы даже мягче.
— Вы там живы? — раздался голос Лидии Сергеевны.
— К сожалению, да! — отозвалась я чуть громче, чем надо.
За дверью многозначительно хмыкнули и ушли.
Я отвернулась, делая вид, что очень занята бинтом. Руки у меня дрожали. Вот теперь — да. И не от усталости.
— Готово, — сказала я сухо. — Повязку менять завтра. В воду не лезть. Руку беречь. Вести себя прилично.
— Последний пункт не входит в мои религиозные убеждения.
— Это заметно.
— Ты покраснела.
— Это от злости.
— Конечно.
— Уходите, Коршунов. Пока я не сделала ещё пару швов для симметрии.
Он встал, надел свитер одной рукой, морщась уже без бравады, взял куртку. У двери остановился и посмотрел на меня тем самым взглядом, от которого у меня внутри всё шло трещинами.
— Спасибо, Ника.
— Не за что.
— И нет.
— Что — нет?
— Это было не из-за боли.
— Я уже поняла.
— Нет. Я про тишину.
— И?
— С тобой она не такая страшная.
Он ушёл раньше, чем я успела вдохнуть.
Я села на табурет и уставилась на закрытую дверь. За окном всё ещё выл ветер. В коридоре скрипели половицы. Где-то внизу Миша чихнул так трагично, будто его бросили на войне. Мир был на месте. А я — нет.
Потому что есть вещи опаснее первого поцелуя.
Например, когда мужчина, которого ты хочешь слишком сильно, говорит тебе, что рядом с тобой ему не так страшно молчать.

Глава 6 Яр

Если бы кто-то спросил меня, в какой момент я понял, что влип по-настоящему, я бы мог соврать. Сказать, что в шторм. Что на пирсе. Что когда она чуть не сорвалась с края и я поймал её. Всё это было бы красиво и даже почти правдиво. Но на самом деле я понял это в ту ночь в процедурной, когда она стояла между моих колен с иглой в руке, злая, красивая и так сосредоточенно дышала, будто от правильного вдоха зависело не меньше, чем от аккуратного шва.
Есть женщины, к которым тянет телом. Это просто и почти скучно. Есть такие, к которым тянет из-за ума, смеха или того, как они двигают бровью, когда собираются тебя уничтожить. А есть редкая, почти гибельная порода: к ним тянет всем сразу. И тогда это не желание. Это уже бедствие регионального масштаба.
Я уехал от медпункта глубоко за полночь, с ноющей рукой, влажным бинтом под курткой и её запахом на коже. Не духи — у Ники вообще не было ничего сладкого и нарочитого. Антисептик, кофе, дождь, немного мыла и сама женщина. Так пахнут не «леди», а жизнь, у которой были трудные недели и красивые кости. Я вёл машину по пустой набережной и думал только об одном: если бы нам не помешали, я бы её поцеловал. Не умно. Не медленно. Не благородно. Как человек, который слишком долго стоял на пороге и наконец забыл, зачем вообще пытался быть осторожным.
Это меня взбесило.
Я не имел права снова так в кого-то влезать. Не потому, что был стар, травмирован и прочая лирическая ерунда. А потому, что у меня уже была одна большая, непрощённая потеря, встроенная в позвоночник. После Дэна я очень чётко понял: всё, что становится дорогим, однажды проверяют на прочность самым мерзким способом. Поэтому я давно жил проще. Работа. Станция. Вода. Люди, которых надо вытаскивать. Дом, где можно не говорить. Иногда женщины — хорошие, взрослые, понимающие правила. Без планов, без обещаний, без того места в груди, куда потом бьют.
Ника в эти правила не помещалась. Вообще.
Утром рука ныла так, что хотелось оторвать её и жить дальше без лишнего драматизма. Глеб увидел моё лицо и сразу оживился, как шакал при звуке открывающейся консервной банки.
— О-о, — протянул он. — А кто это у нас сегодня такой красивый и злобный?
— Я всегда такой.
— Нет, обычно ты ещё занудный. А сегодня просто злобный. Прогресс.
— Работай.
— Ага. И всё-таки — это новенькая тебя шила?
Я молча посмотрел на него.
— Всё ясно, — довольно сказал он. — Поздравляю. Ты пропал.
— Иди в море.
— Уже. Но теперь хотя бы не один мучаюсь.
Я взял список заявок и ушёл к катеру, пока не прибил его веслом за проницательность. Но хуже всего было то, что он снова оказался прав. Я действительно мучился. Не от чувств — это слишком мягкое слово. От постоянного, фонового напряжения. Будто внутри включили маяк и забыли выключить: крутится, шарит по туману, выискивает одну конкретную фигуру среди сотен других.
К обеду я всё же сорвался к медпункту — формально проверить повязку. Фактически... не знаю. Убедиться, что она мне не приснилась. Что её рот правда такой, как я помню. Что вчерашнее «с тобой тишина не такая страшная» я действительно сказал, а не придумал на фоне потери крови и умственного разложения.
Дверь открыла не Ника, а Миша. Молодой, вихрастый, из тех парней, которые ещё не решили, стать ли им хорошими врачами или хорошими проблемами для чьей-то дочери.
— О, Яр, — сказал он с такой ухмылкой, что мне сразу захотелось вернуться в море. — Ты к нам по делам?
— По руке.
— Конечно.
— Если скажешь это ещё слаще, я подумаю, что ты меня ревнуешь.
— Я? Нет. Я жить хочу.
Он посторонился, пропуская меня. И в этот момент из процедурной вышла Ника.
Если бы она была в платье, на каблуках и с идеальной укладкой, возможно, мне было бы легче. Тогда можно было бы списать всё на банальную мужскую реакцию. Но она была в обычной тёмно-синей форме, с собранными волосами, без косметики, с ручкой за ухом и усталым лицом человека, которого уже пару раз за утро довели. И именно поэтому ударило сильнее. Некоторые женщины красивы, когда стараются. Некоторые — когда забывают, что на них вообще можно смотреть.
Она увидела меня, на секунду замерла и тут же подняла подбородок.
— Ну надо же. Наш герой выжил.
— С трудом. Мне обещали деликатный послеоперационный уход.
— Кто?
— Ты. Во сне.
— Мрачный у вас фетиш, Коршунов.
— С тобой другого не будет.
Миша тихо попятился в коридор так быстро, словно его вытащили системой внутреннего самосохранения. Правильный мальчик.
— Повязку покажите, — сказала Ника уже деловым тоном.
— А «пожалуйста»?
— Не наглейте.
— Ты меня вчера почти поцеловала, а сегодня уже на «вы».
— Я вас вчера почти задушила, если что.
Она сняла повязку уверенно, аккуратно. Кончики пальцев касались моей кожи так, будто ничего особенного не происходило. Но по тому, как она слишком внимательно смотрела на шов и слишком ровно дышала, я понял: происходило. Ещё как.
— Хорошо заживает, — сказала она.
— Это потому, что у меня сильный организм.
— Это потому, что я умею шить. Не присваивайте себе чужие заслуги.
— Жестокая женщина.
— И вы всё ещё здесь.
— Вот это и пугает.
Она подняла на меня взгляд. И на секунду у неё дрогнули губы. Не улыбка — почти. С ней всё было в этом режиме: почти-поцелуй, почти-нежность, почти-исповедь. Будто нас обоих всё время кто-то держал за шиворот в шаге от края.
— Сегодня вечером шторм усилится, — сказала она, бинтуя руку. — Не геройствуйте.
— Это ты мне сейчас медицинское предписание выписываешь?
— Это я вам здравый смысл навязываю.
— Поздно. Он у меня в юности утонул.
— Вижу.
Я смотрел на её ресницы, на сосредоточенный изгиб рта, на тонкие пальцы. И понимал, что если немедленно не скажу что-то идиотское, то просто наклонюсь и сделаю глупость.
— У вас в городе, — сказала она внезапно, — сплетни распространяются быстрее инфекции.
— И?
— И, кажется, мы уже местная развлекательная программа.
— Сочувствую городу.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
Она завязала повязку чуть туже, чем надо. Нарочно. Конечно. Я едва заметно улыбнулся.
— Тебя это пугает? — спросил я.
— Что именно?
— Что люди говорят.
— Меня пугает, что я вообще замечаю, что они говорят. Обычно мне плевать.
— А сейчас?
— А сейчас я думаю, что, если ещё одна продавщица назовёт меня «невестой Коршунова», я совершу уголовное преступление прямо у кассы.
Я не выдержал и всё-таки рассмеялся. Тихо, коротко, но по-настоящему. Она подняла голову и уставилась на меня так, будто поймала дикое животное за чтением стихов.
— Ух ты, — сказала она. — Так вы всё-таки умеете.
— Что?
— Смеяться. Я уже думала, у вас эта функция в заводской комплектации не шла.
— Только в редких случаях.
— И я, значит, редкий случай?
— К сожалению.
Мы снова оказались слишком близко. Её ладонь всё ещё лежала у меня на запястье. Моя рука — в её руках. Вещь сама по себе безобидная, если не учитывать, что от одного этого касания у меня внутри медленно, опасно рушился весь продуманный режим выживания.
Я хотел что-то сказать, но снаружи хлопнула дверь, в приёмной кто-то застонал, и Лидия Сергеевна громко позвала:
— Ника! Пьяный с крючком в щеке!
Ника закрыла глаза.
— Ну конечно. Почему бы и нет.
Потом посмотрела на меня.
— Всё. Вы свободны. Идите портить нервы другим.
— А если я не хочу другим?
— Тогда это уже домогательство.
— А если я серьёзно?
— Тогда тем более.
Она развернулась и ушла в коридор. А я остался стоять в процедурной, как взрослый, казалось бы, мужик, которого только что аккуратно выставили за дверь не потому, что он не нужен, а потому, что ещё немного — и будет хуже.
День тянулся тяжело. К вечеру небо опустилось ниже, море потемнело, ветер набрал в лёгкие солёной злости. Мы готовили станцию к ночному предупреждению: проверяли моторы, рации, страховочные жилеты, генератор. Обычная работа. Руки заняты — голова меньше думает. Почти.
Около девяти заглох свет на дальнем пирсе. Через полчаса сорвало рекламный щит у дороги. В десять поступил вызов от семьи на окраине: у старика прихватило сердце, а дорогу подтапливало уже так, что машина скорой могла не пройти. Миша позвонил мне сам.
— Яр, — сказал он быстро, — нам надо туда добраться через старый съезд. Там уже месиво.
— Кто едет?
— Я и Ника.
— Нет.
Пауза.
— Что — нет?
— Ждите меня у медпункта.
Когда я подъехал, она уже стояла под навесом в плаще, с сумкой через плечо, вся собранная, как заряд. Увидела меня — и сразу вспыхнула глазами.
— Вы с какой стати командуете?
— С той, что дорогу там уже размыло.
— И?
— И ты поедешь со мной.
— Это не тюрьма, Коршунов.
— Нет. Это шторм. Разница в том, что шторму всё равно, насколько ты независимая.
— Ненавижу ваш тон.
— Отлично. Полезай в машину.
Она открыла рот, чтобы ответить что-нибудь прекрасное и убийственное, но в этот момент грянул гром так близко, что стекло зазвенело. Мы оба на секунду подняли головы. Небо было чёрным, как мокрая сажа.
— Потом поругаемся, — сказал я.
— Я запомнила.
Она села в машину так, будто делала одолжение миру. Я молча тронулся с места. Миша махнул нам вслед и остался с Лидией Сергеевной на крыльце — решать, как прикрывать остальные вызовы.
В салоне пахло сырой тканью, лекарствами и ею. Ника пристегнулась резко, с той злостью, которая у неё иногда выглядела почти как стыд.
— Вы всегда считаете, что лучше знаете, что мне делать? — спросила она, глядя в лобовое стекло.
— Нет. Только когда это правда.
— Боже, какой вы невыносимый.
— Мне говорили.
— И всё равно не лечитесь.
— Поздно.
Дождь хлестал по стеклу так густо, что фары будто шли не через воздух, а через воду. Дорога к окраине вилась вдоль пустыря, потом уходила между холмами. Под колёсами чавкала грязь. Ветер толкал машину в бок. Я держал руль крепко и боковым зрением видел, как Ника вцепилась пальцами в ручку двери.
— Боитесь? — спросил я.
— Нет.
— Врёшь.
— Я не боюсь. Я просто не люблю, когда мир пытается меня сожрать с ландшафтом заодно.
— Понимаю.
— Неужели?
— Да.
Она посмотрела на меня. Долго. И я вдруг понял, что в темноте, под стук дождя, мы выглядим как люди, которые давно вместе. Это было настолько опасно, что захотелось остановить машину и выгнать обоих обратно в реальность.
— Вы всегда такой спокойный в плохую погоду?
— Нет. Просто знаю, где она врёт.
— Погода врёт?
— Ещё как. Сначала делает вид, что просто шумит, а потом вырывает двери.
— Похоже на некоторых мужчин.
— И женщин.
— Справедливо.
Старик оказался жив, но бледен и тяжёл для своих лет. Мы подняли его с сыном на жёсткий щит, перенесли в машину, Ника в дороге поставила катетер и мониторила давление с той холодной собранностью, от которой мне хотелось смотреть на неё бесконечно и никогда больше не подпускать к опасности. То есть, как обычно, желать двух взаимоисключающих вещей сразу.
Обратно мы ехали молча. Шторм прибавил. У дома старика я успел промокнуть насквозь, а она — тоже. Её волосы выбились из-под капюшона и прилипли к виску. Щёки горели от ветра. И когда мы припарковались у медпункта, я вдруг понял, что не могу просто отпустить её сейчас в этот светлый коридор, как будто ничего между нами не было.
— Ника.
Она не сразу посмотрела.
— Что?
— Подожди.
Я сам не знал, что скажу дальше. Наверное, именно поэтому это и прозвучало честно.
— Ты сводишь меня с ума.
В машине стало так тихо, что слышно было только дождь по крыше и её слишком быстрый вдох.
— Очень неудобно слышать это от человека, который мне даже не нравится, — сказала она наконец. Голос у неё был хриплый.
— Врёшь.
— Конечно.
— И я вру.
— Конечно.
Она улыбнулась — коротко, больно, почти обречённо. Потом открыла дверь и вышла под дождь, не попрощавшись.
Я смотрел, как она бежит к крыльцу, и впервые за много лет подумал не «только бы не потерять», а «что я вообще буду делать, если не попробую».
Это было хуже. Намного хуже.


Глава 7 Ника

Если мужчина говорит тебе в темноте машины: «Ты сводишь меня с ума», — нормальная женщина, вероятно, либо целует его, либо хотя бы потом не проводит полночи, глядя в потолок и мысленно споря сама с собой как судебная коллегия по делам о катастрофах. Но у меня вообще плохо с нормальностью. Я умею накладывать жгут на ощупь, отличать опасную бледность от обычной за три секунды и шутить над трупным окоченением во время обеда. А вот с прямым человеческим счастьем у меня всегда были административные сложности.
После той поездки я вернулась к себе, сняла мокрую одежду, встала под душ и ещё минут десять просто стояла, пока горячая вода стекала по спине. Казалось бы, мелочь. Обычная фраза. Обычная мужская слабость или игра. Но от Яра она прозвучала так, будто он вырвал её из себя вместе с чем-то жизненно важным. Не как комплимент. Как признание в аварии.
Я не поцеловала его не потому, что не хотела. Господи, да я хотела так сильно, что в какой-то момент всерьёз подумала приложиться лбом о плитку, чтобы перезагрузить систему. Я не поцеловала его потому, что слишком хорошо знала: есть мужчины, от которых можно взять ночь. Есть те, от которых можно взять роман. А есть такие, от которых берёшь — и потом уже не вернёшься прежней. Яр был именно из этих. И мне не нравилось, что моё сердце, этот уставший, ленивый, давно бастующий орган, вдруг вообще проснулось.
Наутро город снова был мокрым и влюблённым не в себя, а в сплетни. Я шла на рынок за хлебом, и мне вслед кто-то из рыбаков сказал:
— Осторожней, Белова, Коршунов вчера на тебя смотрел, как человек на последнюю спасательную шлюпку.
— А я, значит, кораблекрушение? — бросила я через плечо.
— Нет, — засмеялись мне в ответ. — Ты причина кораблекрушения.
Прекрасно. Просто прекрасно.
Я купила хлеб, кофе, какие-то яблоки, которые выглядели так, будто пережили семейную драму, и пошла обратно вдоль пирса. Море сегодня было серо-зелёным, обманчиво спокойным. Такие дни я не люблю больше шторма. Когда всё вроде бы тихо, но под гладью уже ходит тяжёлая тёмная сила. Люди в этом смысле тоже очень морские существа.
На станции я увидела его раньше, чем решила, что делать. Яр стоял у катера, разговаривал с каким-то мужчиной в бежевой куртке. Тот был слишком гладкий для этого места: дорогие часы, ровная борода, улыбка, которой он явно пользовался как инструментом. Я бы прошла мимо, если бы не увидела, как меняется лицо Яра — не внешне, а внутренне. Челюсть жёстче, плечи выше, взгляд холоднее. Так обычно смотрят не на неприятного знакомого. На человека, которого терпят из усилия, а не из вежливости.
Мужчина первым заметил меня. Скользнул взглядом, задержался на лице, потом на пакете в руке, потом снова на Яре. Улыбнулся шире.
— А-а, это та самая фельдшерша? — сказал он. — Понимаю, почему весь город уже в агонии.
Я мгновенно захотела опустить пакет ему на голову.
— Простите, а вы кто? — спросила я.
— Тёма Власов, — представился он так, будто я должна была растаять. — Помогаю городу жить.
— То есть предприниматель?
— Можно и так.
— А. Я просто люблю точные диагнозы.
Яр посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то очень похожее на опасное одобрение.
— Ника, это не твоя забота, — сказал он тихо.
— Ага. Уже слышу, как вы сейчас командным голосом скажете мне идти домой и варить борщ.
— Я бы не рискнул.
— Правильно.
Власов усмехнулся, но усмешка у него была скользкая. Мне такие лица никогда не нравились. Слишком гладкие люди всегда плохо держат настоящие удары — и поэтому стараются, чтобы били не по ним.
— Яр, — протянул он, — ты бы поосторожнее. А то у тебя скоро даже штормы ревновать начнут.
— Скажи, что хотел, и исчезни, — отрезал Яр.
Вот тут я поняла: дело серьёзнее, чем просто неприятный знакомый.
Власов перевёл взгляд на меня, как на ещё одну фишку в чужой партии.
— Мы ещё увидимся, Ника Белова. У нас город маленький.
— Звучит как угроза, — сказала я.
— Звучит как факт.
— Ну, у меня тоже есть факты. Например, что хамство повышает риск случайных травм.
Он рассмеялся и ушёл, оставив после себя ощущение мокрого следа на чистом полу. Я посмотрела ему вслед и почувствовала, как воздух вокруг Яра всё ещё остаётся натянутым.
— Кто это? — спросила я.
— Проблема.
— Содержательно.
— Для начала хватит.
— Это связано с вашим братом?
Он замер. Не внешне — почти незаметно. Но я уже умела ловить эти доли секунды, когда в нём что-то сжималось вокруг старой раны.
— Не лезь туда, — сказал он.
— Поздно. Вы сами стоите посреди этого «туда» и молчите с таким лицом, что хоть табличку вешай.
— Ника.
— Что?
— Не лезь.
Он сказал это не грубо. И не зло. Просто так, как говорят люди, которые уже знают, чем заканчиваются некоторые дороги. И это было намного хуже обычного рычания. Потому что в таком тоне почти невозможно не услышать просьбу.
Я сжала ручки пакета.
— Вы не можете всё время отталкивать меня, а потом делать вид, что это забота.
— Я не отталкиваю.
— Тогда как это называется?
— Я пытаюсь, чтобы ты не оказалась там, где может стать больно.
— Поздравляю. Уже.
Он шагнул ближе. Ветер трепал ворот его куртки, в мачтах звенело железо, где-то за станцией хлопала калитка. И вдруг мне стало очень ясно, что весь этот город давно уже только декорация. Реальное действие происходит вот здесь: между мной и мужчиной, который упорно хочет решать за двоих, потому что однажды не успел спасти одного.
— Ты не понимаешь, — тихо сказал он.
— Так объясните.
— Не могу.
— Не хотите.
— И это тоже.
Я рассмеялась. Нервно, зло.
— Боже, вы невозможны.
— Знаю.
— И почему это почему-то всё ещё работает?
— Не у меня это спрашивай.
Мы смотрели друг на друга слишком долго. По-хорошему в такие моменты кто-то должен отвернуться, сказать что-то нейтральное, вспомнить о погоде, уйти. Но у нас всё давно было не по-хорошему.
— Вы мне не доверяете? — спросила я.
— Доверяю.
— Тогда почему...
— Потому что доверие и безопасность — не одно и то же.
Вот после таких фраз и начинаются настоящие проблемы. Не после «ты красивая» и не после «я скучал». После вещей, которые мужчина, как Яр, говорит с таким лицом, будто каждое слово перед этим приходится вытаскивать из груди пассатижами.
Я отвернулась первой. Иначе я бы действительно его поцеловала. Прямо там, между канатами и лодками, под крики чаек и с пакетом яблок в руке. А у меня всё-таки были остатки самоуважения и очень плохая координация в моменты сильного притяжения.
— У меня смена, — сказала я.
— Угу.
— И я всё равно узнаю, кто такой Власов.
— Ника...
— Не надо. Не сейчас.
— Ты упрямая.
— А вы мрачный шкаф с комплексом мученика.
Он вдруг усмехнулся. Совсем коротко.
— Это уже почти нежность?
— Нет. Это предварительное заключение.
— Хорошо. Я подожду окончательный диагноз.
— Не дождётесь.
— Посмотрим.
Я ушла, не оборачиваясь. Но спиной чувствовала его взгляд. Он шёл за мной, как тёплая тяжесть, как риск, как обещание, которое никто ещё не произносил вслух.
Вечером привезли старуху с приступом астмы, потом мальчика с разбитым носом, потом туристку с аллергией на мидии, хотя, казалось бы, если ты знаешь, что у тебя аллергия на мидии, не жри мидии в приморском городе с фанатизмом самоубийцы. К девяти я была уставшая, злая и почти благодарная за поток людей: он не оставлял пространства думать о Яре. Почти.
Около десяти Лидия Сергеевна велела мне подняться наверх и принести старые бланки из архива на чердаке. Я пошла, ворча себе под нос, потому что чердаки, архивы и ночные бумажки всегда пахнут либо пылью, либо сюжетными проблемами. Этот пахнул сразу обоими.
Папки лежали в низком шкафу, вперемешку с устаревшими журналами, коробками и пакетами лекарств, списанных ещё, кажется, в эпоху царя Гороха. Я искала нужный год и случайно вытащила не ту папку — старые выезды, экстренные случаи, журналы регистрации смертей и госпитализаций. Бумаги посыпались мне на ноги, как недовольные голуби. Я тихо выругалась, присела собирать и вдруг увидела знакомую фамилию.
Коршунов Д. С.
Сердце у меня сделало тот неприятный рывок, который медики обычно замечают сначала в других.
Я взяла лист. Дата — пять лет назад. Причина смерти — утопление на фоне шторма. Доставлен поздно. Тяжёлое переохлаждение. Реанимационные мероприятия без эффекта. Всё стандартно, сухо, страшно по-человечески именно своей сухостью. Но чуть ниже, в графе первичных данных, было что-то, что заставило меня нахмуриться. Несколько пометок карандашом, неофициальных, явно для внутреннего использования. Состояние зрачков. Ригидность. След от инъекции? Нет, я моргнула и перечитала. Или мне показалось? Запись была смазана, почти стёрта. Но сама формулировка уже застряла у меня в голове, как заноза.
Я медленно выдохнула.
— Нет, — сказала я вслух в пустой полутёмный чердак. — Нет-нет-нет.
Потому что одно дело — чужая трагедия, о которой шепчется весь город. И совсем другое — медицинская бумага, где шторм вдруг начинает выглядеть не единственной причиной.
Я стояла с листом в руке и чувствовала, как где-то далеко, очень далеко, но уже отчётливо собирается новый фронт. И он был куда опаснее погоды.

Глава 8 Яр

Люди думают, что самая тяжёлая часть потери — момент, когда тебе сообщают. Это не так. Там всё слишком громко, слишком конкретно, слишком живо. Настоящий ужас начинается потом. Когда мир не останавливается. Когда утром всё так же идёт дождь, в магазине продают хлеб, соседи здороваются, а тебе надо как-то научиться жить в доме, где один голос исчез навсегда. С тех пор я плохо переносил не только тишину. Я плохо переносил всё, что напоминало: жизнь умеет ломаться внезапно, без уважения к чужим планам.
Поэтому, когда на следующий день Ника начала меня избегать, я заметил это сразу.
Это звучит самодовольно, но нет. Просто я к ней уже прислушивался как к погоде. Не потому, что хотел — потому что организм решил, что она теперь часть среды. Я зашёл в кафе — она вышла за минуту до меня. Подъехал к медпункту с бумагами — Миша сказал, что Ника «ужасно занята с документами». Прошёл по рынку — краем глаза увидел знакомую куртку и успел только заметить, как она свернула в переулок, даже не подняв головы. Учитывая, что обычно она не упускала шанс сказать мне что-нибудь бодро-убийственное, это было почти официальным заявлением.
Я разозлился.
Не потому, что привык, чтобы женщины бегали за мной, боже упаси. А потому, что с ней уже всё было слишком настоящим, чтобы вдруг включать игры в «мне всё равно». Если злишься — скажи. Если боишься — тем более скажи. Если передумала — тоже. Только не исчезай с таким лицом, будто я должен сам догадаться, в какую именно пропасть ты сейчас смотришь.
К вечеру я не выдержал и поехал к медпункту под предлогом, который даже сам себе не смог нормально сформулировать. Взял по дороге пакет мандаринов — идиотский, абсолютно ненужный жест, потому что никаких мандаринов я обычно никому не возил. Но мне почему-то показалось, что Ника из тех женщин, которым нужна еда под рукой, когда они уходят в себя. Странная логика. Очень мужская.
Миша открыл дверь с лицом, на котором было написано: «Сейчас будет кино».
— Ты к кому? — спросил он, прекрасно зная ответ.
— К Лидии Сергеевне.
— Врёшь плохо.
— Спасибо.
— Ника наверху.
— Я не спрашивал.
— А я всё равно ответил.
Я поднялся по лестнице и постучал в её дверь. Тишина. Постучал сильнее.
— Если это снова вы, мама, я уже сказала, что не приеду на Новый год! — донеслось изнутри.
— Плохие новости, Белова. Это хуже. Это я.
За дверью повисла пауза. Потом щёлкнул замок.
Она стояла на пороге в растянутой футболке, спортивных штанах и с собранными на макушке волосами. Без брони, без формы, без привычной готовности к бою — и потому почти неприлично живая. Усталая, хмурая, красивая. И явно недовольная тем, что я вижу её именно такой.
— Вы почему не умерли от такта? — спросила она.
— У меня иммунитет.
— Вижу. Что вам нужно?
— Сначала — чтобы ты перестала делать вид, будто меня не существует.
— С чего вы взяли, что делаю?
— С того, что я не идиот.
— Смелое заявление.
Я протянул ей пакет.
— Мандарины.
Она моргнула. Потом ещё раз.
— Это что сейчас было?
— Жест миролюбия.
— Вы принесли мне цитрусы?
— Да.
— Коршунов, я вас боюсь.
— Поздно.
Она смотрела на пакет так, будто внутри лежала граната с романтической запиской. Потом всё-таки взяла.
— Ладно. Это... странно мило.
— Не привыкай.
— Уже привыкаю.
Я вошёл без приглашения — очень вежливо с моей стороны — и закрыл за собой дверь. Комната была маленькая, тёплая, с пледом на кровати, кружкой на столе и бумагами, разбросанными так, будто она с кем-то спорила и проиграла. Я сразу заметил одну из папок. Старые медпунктовские журналы. И то, как она почти незаметно заслонила их собой.
Вот тут всё внутри у меня стало холоднее.
— Что случилось? — спросил я.
— Ничего.
— Ника.
— Что?
— Не надо мне врать этим голосом.
— Каким?
— Тем, которым люди говорят «я в порядке» в трёх секундах от обморока.
Она отвела взгляд. И этого было достаточно. Я знал её ещё слишком мало, чтобы иметь право на точные выводы, но уже достаточно, чтобы понимать: она что-то узнала. И это что-то связано со мной. Слишком быстро сложились пазлы — мой брат, Власов, архивы, её избегание. От понимания в груди неприятно кольнуло.
— Что ты нашла?
Она резко подняла голову.
— С чего вы...
— Потому что я не слепой.
— Может, я просто устала.
— Нет. Усталость у тебя другая. А сейчас ты напугана.
— Я не...
— Напугана.
Мы стояли друг напротив друга посреди её маленькой комнаты, и мне казалось, что весь дом затаил дыхание. Даже ветер за окном звучал тише.
— Это про Дэна? — спросил я.
Она закрыла глаза. На секунду. Этого хватило.
Я не помню, как сделал шаг к ней. Только то, как быстро сократилось расстояние и как отчётливо я увидел пульс у неё на шее.
— Ника, — сказал я уже совсем тихо. — Что ты нашла?
— Я не уверена.
— Покажи.
— Нет.
— Почему?
— Потому что если это окажется ерундой, я только...
— Покажи мне.
Она прикусила губу, и я, как последний идиот, заметил это даже сейчас. Потом медленно взяла папку со стола и протянула мне лист. Старый бланк, дата, сухие строки, графы. Я пробежал глазами. Потом ещё раз. Дошёл до той самой смазанной записи — и у меня в голове будто что-то звякнуло, как металлический трос на морозе.
След от инъекции.
Мир не перевернулся. Он просто на секунду стал очень узким. Как будто всё лишнее ушло, осталась только бумага в руке, моё дыхание и старая могила, которая вдруг треснула изнутри.
— Откуда это? — спросил я.
— Из архива медпункта. Это старая внутренняя копия, похоже, черновая. В официальной выписке этого нет.
— Почему ты сразу не сказала?
— Потому что я не уверена, что это значит то, что кажется. Потому что запись смазана. Потому что я не знаю, кто её делал. Потому что, чёрт возьми, Яр, я не хотела прийти к вам и сказать: «Здравствуйте, возможно, вся ваша вина последние пять лет была построена на лжи», — если это окажется ошибкой.
Я смотрел на неё, и во мне боролось сразу всё: благодарность, ужас, злость, надежда, та самая старая, гнилая вина, которую я уже давно принял как часть скелета. Инъекция. Что это могло значить? Кто-то сделал ему укол? Что за препарат? Зачем? Перед выходом в море? Уже после? Почему этого нет в официальных бумагах? И главное — если это правда, то сколько лет я жил не с тем вопросом.
— Я хочу копию, — сказал я.
— Я сделаю. Но сначала нужно разобраться, кто был на смене, кто заполнял, были ли ещё документы...
— Я хочу копию сейчас.
— Хорошо.
Она подошла к столу, порылась в бумагах, достала телефон, начала фотографировать. Пальцы у неё дрожали. Я видел. И ненавидел себя за то, что именно я был причиной.
— Ника.
— Что?
— Спасибо.
Она вскинула на меня глаза.
— Не благодарите меня. Пока рано.
— Всё равно.
Она подошла ближе, протянула телефон с фото. Я взял, и наши пальцы соприкоснулись. Обычно этот контакт бил током. Сейчас — тоже. Просто ток был другой. Холоднее.
— Яр, — сказала она осторожно, — если это правда, вам не нужно оставаться с этим одному.
Я усмехнулся. Плохо.
— А с кем?
— Со мной, например.
Вот на этом месте любой нормальный человек, возможно, ответил бы что-то тёплое. Я не нормальный. Я уже смотрел не на неё, а куда-то сквозь неё, потому что память вдруг начала поднимать из глубины всякий хлам, который я годами не трогал. Ту ночь. Кто был на причале. Кто видел Дэна последним. Кто сказал, что всё было «просто шторм». И гладкое лицо Власова всплыло в голове слишком быстро, чтобы считать это совпадением.
— Мне надо идти, — сказал я.
— Сейчас?
— Да.
— В таком состоянии?
— А в каком, по-твоему, состоянии я должен быть?
— В живом, для начала.
Я посмотрел на неё. По-настоящему. Она стояла посреди своей комнаты, босая, уставшая, с этим серьёзным, тревожным лицом, и в этот момент мне одновременно хотелось схватить её и прижать к себе так сильно, чтобы мир отстал, и уйти немедленно, потому что рядом с ней всё начинало становиться слишком важным. А теперь к этому ещё примешалась правда. Или её призрак.
— Ника, — сказал я, — если ты полезешь в это одна, я тебя свяжу.
— Господи, вы хоть иногда разговариваете как человек?
— Нет.
— Это очень неудобно.
— Я предупреждаю серьёзно.
— Я тоже. Не смейте решать за меня.
— Поздно.
Она вспыхнула.
— Да что с вами не так?!
— Очень длинный список.
— Не сомневаюсь!
— И не лезь к Власову.
— А если уже собиралась?
— Ника.
— Что, Ника? Что? Я нашла это. Я не смогу теперь просто притвориться, что ничего не видела!
— А я смогу?
— Нет! Именно поэтому...
Она осеклась. Мы снова стояли слишком близко, слишком на взводе, слишком живые для безопасного разговора. И вдруг я понял, что если останусь ещё на минуту, то либо поцелую её, либо скажу что-то такое, после чего дороги назад уже не будет.
— Именно поэтому что? — спросил я тихо.
Её дыхание дрогнуло.
— Поэтому я не хочу, чтобы вам снова было больно.
Вот ведь чёрт.
Это была худшая и лучшая вещь, которую можно было услышать.
Я шагнул к двери, потому что другого разумного движения в этот момент уже не существовало.
— Я завтра заеду, — сказал я.
— Яр...
— Завтра.
И ушёл раньше, чем рухнул весь мой хвалёный самоконтроль.
На улице было холодно, сыро, темно. Море шумело внизу так, будто всё знало заранее. Я сел в машину, упёрся лбом в руль и впервые за многие годы позволил себе надежду.
Надежда — дрянная штука. Она опаснее отчаяния. От отчаяния хотя бы знаешь, чего ждать.
А тут появилась Ника Белова со своими тёмными глазами, бумажной занозой из архива и привычкой говорить правду в тот момент, когда мне проще было бы утонуть.

Глава 9 Ника

Утро после того, как ты отдаёшь мужчине фотографию документа, способного перевернуть всю его старую боль, начинается не с кофе. Оно начинается с чувства, что ты уже проснулась посреди чужой бури и теперь поздно делать вид, будто просто проходила мимо.
Я почти не спала. Сначала лежала, уставившись в темноту, и прокручивала в голове ту запись снова и снова, как навязчивую мелодию. Потом пыталась логически себя успокоить: это может быть ошибка, неразборчивый почерк, черновик, случайная пометка, вообще что угодно. Потом вспоминала лицо Яра, когда он читал лист, — и вся моя логика тихо садилась в углу и закуривала. Потому что есть выражения лица, после которых уже нельзя продолжать жить в режиме «не будем драматизировать».
С утра в медпункте было людно. Понедельник в маленьком приморском городе всегда напоминает похмелье у целой географии: кто-то натёр ногу, кто-то поскользнулся, кто-то опять решил, что давление «само пройдёт». Люди заходили, говорили, жаловались, благодарили, а я всё делала правильно и автоматически. Руки работали, рот отвечал, мозг фиксировал симптомы. А внутри у меня сидел Яр, как осколок стекла в мягкой ткани: не убивает, но каждое движение чувствуется.
В обед я полезла в архив снова. Если уж вляпалась, надо хотя бы не быть бесполезной. Подняла журналы дежурств за ту неделю, когда погиб Дэн. Выяснила фамилии двух медиков, которые тогда были на смене. Один умер два года назад. Вторая — бывшая фельдшерша по имени Зоя Никитична — ушла на пенсию и жила, если верить старой анкете, в соседнем посёлке. Уже что-то.
Миша застал меня в процессе, когда я сидела на полу, окружённая папками, как человек, который решил развестись с реальностью и уйти в бумажную монастырскую жизнь.
— У тебя лицо, — сказал он, — как у человека, который либо открыл важную тайну, либо убил кого-то в мыслях.
— Почему «либо»?
— Тоже верно. Помочь?
— Можешь сказать, где тут лежат списки выездов на дом пятилетней давности?
— Могу. Но сначала ответь: это связано с Яром?
Я подняла на него глаза.
— Вы все тут что, коллективный полиграф?
— Нет. Просто ты последние сутки либо краснеешь, либо бледнеешь, когда кто-то произносит фамилию «Коршунов». Это даже чайка бы заметила.
— У вас слишком наблюдательная фауна.
— У нас скучный город. Мы компенсируем.
Я хотела отшутиться, но вместо этого спросила:
— Ты знаешь, что тогда случилось? По-настоящему.
Миша пожал плечами.
— Официально? Шторм, лодка, поздно вытащили. Неофициально? У каждого своя версия. Одни говорят — сам полез. Другие — был не один. Третьи — кто-то что-то покрывал. Но ты же понимаешь, у нас тут половина легенд строится на том, что люди слишком долго пьют на ветру.
— А Власов?
— Тёма? — Миша скривился. — В те годы он уже крутился у порта. Деньги, поставки, топливо, нелегальные рейсы, серые схемы — всё понемногу. Сейчас цивильный бизнесмен, конечно. Прямо образец общественной пользы.
— И с Дэном он был знаком?
— Наверняка. Тут все были знакомы.
Он помолчал, потом присел рядом.
— Ника, не влезай одна. Серьёзно.
— Да что ж такое, вы у них там кружок открыли? «Не влезай, она убьёт сюжет»?
— Я не шучу. Яр, если узнает, что ты копаешь без него, будет мрачнее, чем обычно. А это уже почти стихийное предупреждение.
— Он уже узнал.
— А. Тогда ладно. Тогда у тебя просто проблемы.
Это было так точно, что я даже не обиделась.
Вечером Яр действительно приехал. Не в кабинет, не через Мишу, не с деловым лицом. Просто появился в дверях, высокий, в тёмной куртке, с видом мужчины, который сегодня мало спал и слишком много думал. Я почувствовала его раньше, чем увидела. Потрясающе раздражающий навык тела: распознавать одного конкретного человека раньше, чем мозг включает свет.
— Мне нужно с тобой поговорить, — сказал он.
— У вас с людьми всегда так романтично начинается?
— Ника.
— Ладно. Пять минут. Если вы не принесёте мне за это кофе, я буду считать вас эмоциональным вором.
Он кивнул так, будто всерьёз рассмотрел эту претензию, и к моему удивлению через три минуты вернулся действительно с кофе из кафе напротив. Один чёрный, без сахара — для меня. Один свой, настолько крепкий, что, вероятно, им можно было снимать краску.
— Вы меня пугаете, — сказала я, принимая стакан.
— Привыкай.
— Не обещаю.
Мы вышли на задний дворик медпункта, где стояли две мокрые скамейки и старый клён, которому ветер давно испортил характер. Было сыро, пахло листьями, солью и вечерней прохладой. Я обхватила стакан ладонями. Яр стоял напротив, глядя не на меня, а куда-то в сторону порта.
— Я был у старика Орлова, — сказал он.
— Это кто?
— Моторист. Тогда работал на причале. Он подтвердил, что в ту ночь видел Дэна с Власовым. И ещё с кем-то.
— С кем?
— Не разглядел. Дождь, темнота. Но сказал одну вещь.
— Какую?
— Дэн выглядел не пьяным.
— А каким?
— Словно его качало не от алкоголя.
Я медленно выдохнула.
— Это укладывается.
— Во что?
— Если там действительно был след от инъекции или какого-то введённого препарата. Это могло быть что угодно — обезболивающее, седативное, стимулятор, наркотик, даже банальная спазмолитика, если через жопу оформлена. Но если запись потом убрали, значит, это кому-то было невыгодно.
Я говорила спокойно, по-медицински. А внутри у меня всё неприятно стягивалось. Потому что теория постепенно обретала тело.
— Ты можешь понять по той записи, что именно? — спросил Яр.
— Нет. Без шансов. Слишком мало данных. Но я могу поговорить с Зоей Никитичной — той фельдшерицей, что тогда была на смене. Если она жива, в памяти у неё могло что-то остаться.
— Я поеду с тобой.
— Нет.
Он посмотрел на меня.
— Нет?
— Вы на неё надавите одним своим лицом. А мне нужен разговор, а не сердечный приступ у пенсионерки.
— Я умею разговаривать.
— С людьми — возможно. Со мной у вас пока получается только рычать и смотреть так, будто я последний плот в плохую погоду.
— И это плохо работает?
— К сожалению, да.
Он опустил взгляд на мой рот. И этого было достаточно, чтобы я тут же забыла, как устроены колени. Я ненавижу эту физику. Она унизительно проста.
— Когда поедешь? — спросил он хриплее.
— Завтра утром.
— Я всё равно поеду.
— Яр...
— На расстоянии.
— Это звучит как угроза и как признание в нездоровой привязанности одновременно.
— Возможно, так и есть.
— Боже.
— Что?
— Ничего. Просто вы иногда говорите вещи, после которых хочется то ли ударить вас, то ли...
Я замолчала. Он сделал шаг ближе.
— То ли что?
— Не надейтесь.
— Уже поздно.
— Самоуверенный.
— Только рядом с тобой.
— Это не комплимент?
— Это диагноз.
Сейчас. Вот сейчас. Ещё полшага — и кто-нибудь из нас совершит глупость. Я это понимала с кристальной ясностью. По напряжению в воздухе. По тому, как у меня пересохло во рту. По тому, как Яр дышал чуть глубже обычного, будто сам себя удерживал за шиворот.
И, конечно, именно в этот момент из окна кухни выглянула Лидия Сергеевна.
— Я, конечно, не против развития медицины, — сказала она сухо, — но если вы там собираетесь зачать катастрофу, то хотя бы не под моими окнами.
Я зажмурилась. Яр закрыл глаза. Потом мы оба синхронно выдохнули.
— У вас в городе вообще есть частная жизнь? — спросила я в пространство.
— Нет, — донеслось из окна. — Но есть отличный слух.
Яр тихо рассмеялся. Я тоже. И, как ни странно, смех не разрушил момент. Просто сделал его ещё опаснее — потому что рядом с ним мне было не только трудно. Мне было хорошо.
— Завтра в восемь, — сказал он.
— Это был не вопрос?
— Нет.
— Невыносимый человек.
— А ты всё равно придёшь.
— Вот это и печалит.
Он ушёл, а я ещё долго стояла во дворе с остывшим кофе в руках. Небо над портом было цвета старого свинца. Воздух перед дождём становился плотным, как ожидание. И я вдруг очень ясно поняла, что мы с Яром уже давно не просто двое людей с внезапной тягой друг к другу. Мы стали чем-то хуже и глубже — сообщниками. А сообщничество, если в нём ещё и желание, всегда опаснее романа.

Глава 10 Яр

В восемь утра Ника, конечно, пришла. В джинсах, тёмной толстовке, с собранными волосами, рюкзаком за спиной и выражением лица человека, который собирается либо раскрыть правду, либо устроить ей сотрясение. Я стоял у машины с двумя стаканами кофе и делал вид, что это обычное утро обычных людей, а не начало чего-то, от чего у меня уже вторые сутки не отпускало напряжение в солнечном сплетении.
— Вы неисправимы, — сказала она вместо приветствия, увидев кофе.
— Доброе утро.
— Не льстите этому утру.
— Ты опять не спала.
— А вы опять следите за моим лицом.
— Оно выразительное.
— Это эвфемизм для «плохо выглядишь»?
— Это эвфемизм для «я замечаю всё».
Она взяла стакан и на секунду коснулась моих пальцев. Ничего особенного. Всего лишь самый короткий способ довести меня до внутреннего пожара.
Дорога в соседний посёлок шла вдоль берега, потом уходила в сосны и снова выползала к воде. Серое утро, мокрый асфальт, редкие машины, чайки, которые тут тоже почему-то считали себя частью дорожной полиции. Ника сидела рядом, поджав одну ногу, и смотрела в окно. Иногда я ловил отражение её лица в стекле — серьёзное, сосредоточенное, слишком красивое для человека, который собирается ковыряться в чужом прошлом.
— Ты злишься? — спросил я.
— На что именно? Тут у нас широкий выбор.
— На меня.
— Немного.
— За что?
— За то, что всё время решаете за двоих.
— Я предупреждал, что поеду.
— Это не то же самое, что спросить.
— Если бы я спросил, ты бы отказала.
— Верно.
— Вот.
Она повернулась ко мне.
— Это не аргумент, Коршунов. Это у вас просто привычка красиво нарушать чужие границы.
— А у тебя привычка делать вид, что ты одна вывезешь всё на себе.
— Я хотя бы никого не запираю в своей заботе.
— Нет. Ты просто идёшь под волну, как будто смерть лично тебе задолжала.
Я сказал это резче, чем собирался. В машине стало тихо. Настояще тихо. Ника отвела взгляд к окну, и я сразу понял, что задел не туда, куда хотел.
— Прости, — сказал я через несколько секунд.
Она усмехнулась, не глядя на меня.
— Ух ты. Редкое природное явление.
— Не язви.
— А вы не будьте правы так не вовремя.
Я чуть сжал руль. Самое мерзкое — она действительно понимала. Понимала слишком много, хотя я почти ничего ещё не успел сказать.
Зоя Никитична жила в одноэтажном доме с голубыми ставнями, кустами смородины и кошкой на крыльце, которая посмотрела на нас с профессиональным неодобрением. Пенсионерка оказалась сухой, живой, с быстрыми глазами и памятью, к счастью, не размытой возрастом. Ника говорила с ней сначала мягко, почти буднично, не лезла в лоб, не давила. И я снова поймал себя на том, что смотрю на неё, как идиот. На её голос. На то, как она наклоняет голову, когда слушает. На то, как у неё меняется лицо, когда она включает врачебную собранность. Это было уже неприлично, но, к сожалению, поздно.
— Помню я того мальчика, — сказала Зоя Никитична, когда речь наконец зашла о Дэне. — Коршунов... младший. Худой такой, быстрый. Его привезли уже почти синим.
— В записи есть странная пометка, — осторожно сказала Ника. — О возможном следе от инъекции. Вы могли это видеть?
Старуха нахмурилась.
— Видела. На внутренней стороне плеча, кажется. Или ближе к локтю. Маленький след, свежий. Я ещё тогда сказала, что надо бы отметить.
У меня внутри что-то сжалось так сильно, что, кажется, даже воздух стал гуще.
— Но в официальной карте этого нет, — сказал я.
— Потому что потом приехал начальник смены из района и велел переписать чистовик, — сухо ответила она. — Сказал: не плодите домыслы. Мол, парня и так море убило, не надо лишнего.
— Кто был начальником смены? — спросила Ника быстро.
— Коробов. Только он уже лет пять как в Ростове. Или помер. Не слежу.
Ника и я переглянулись. Мне не понравилось собственное лицо, отражённое в её глазах. Слишком много там было надежды. А надежда в таких делах всегда пахнет чем-то горьким.
— Зоя Никитична, — спросила Ника, — а вы помните что-нибудь ещё? Может, кто привёз, кто был рядом?
Старуха покачала головой.
— Шторм был. Паника. Но одно скажу: не похож он был на пьяного или под дозой чего-то весёлого. Скорее как будто ему плохо стало ещё до воды. Слабость, спутанность... да кто ж теперь разберёт.
Мы поблагодарили её, вышли на улицу и оба несколько секунд молчали. Кошка на крыльце спрыгнула на землю и ушла по своим делам. Мир, как обычно, не драматизировал.
— Этого уже достаточно, чтобы сомневаться в официальной версии, — сказала Ника первой.
— Сомневаться — да. Доказать — нет.
— Но это не случайная пометка. Не моя фантазия.
— Я знаю.
Я смотрел на дорогу, на мокрые сосны, на серое небо и думал о брате так отчётливо, будто сейчас увижу его, выходящего из-за угла: высокий, смешливый, злой, когда ему мешают, вечно живой. Если ему действительно что-то вкололи... если ему стало плохо ещё до шторма... если всё это время меня кормили версией «не успел спасти» вместо «не всё тебе сказали»...
Меня затрясло не снаружи. Внутри. Старой, чёрной яростью, которая долго лежит под водой, а потом вдруг поднимается вся разом.
— Яр, — тихо сказала Ника.
— Что?
— Посмотри на меня.
Я повернулся. И зря, наверное, потому что её лицо в этот момент было слишком близко к тому, чтобы стать точкой невозврата. В тревоге она становилась ещё красивее. Не нежнее — нет. Просто настоящей до боли.
— Не уходи сейчас в это один, — сказала она.
— Я и так не один. Ты рядом.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
Она смотрела на меня так, будто не знала, обнять меня или ударить. Я отлично её понимал. Сам был в том же положении.
— Дальше что? — спросила она.
— Дальше — Власов.
— Нет.
— Ника...
— Нет. В таком состоянии вы к нему не поедете.
— А в каком надо? С цветами?
— С мозгами!
— У меня они есть.
— Сейчас — спорно.
Я почти улыбнулся. Почти. Но внутри всё уже шло волнами, и смешного в этом было мало.
— Тогда что ты предлагаешь?
— Для начала — собрать ещё факты. Узнать про Коробова. Может, остались районные архивы, старые журналы, токсикология, выписки.
— Прошло пять лет.
— И что? Враньё не перестаёт быть враньём по сроку давности.
Я посмотрел на неё и понял, что хочу её поцеловать сильнее, чем хочу мести. Это было, пожалуй, самое безумное открытие утра. Потому что месть я, по крайней мере, умел носить внутри долго. А вот это — нет.
— Ты невозможная, — сказал я.
— А вы мрачный идиот.
— И всё равно ты поехала со мной.
— И всё равно вы привезли мне кофе.
— Так кто из нас опаснее?
— Плохой вопрос.
— Почему?
— Потому что правильный звучит иначе.
Она не договорила. И не надо было. Я и так понял.
На обратном пути дождь начал усиливаться. Дворники метались по стеклу. Ника молчала почти всю дорогу, глядя в окно. Я думал, что она устала, пока не увидел, как она незаметно трёт переносицу — так делают люди, когда голова слишком шумит.
— Эй, — сказал я.
— Что?
— Ты в порядке?
Она усмехнулась.
— Ну вот, опять этот ваш любимый вопрос.
— Ответь.
— Я не люблю, когда мне страшно за кого-то.
— За меня?
— Не начинайте.
— Почему?
— Потому что я сейчас либо скажу правду, либо устрою вам сотрясение мозга.
— Оба варианта интересные.
— Невыносимый человек.
— А ты всё равно не вышла из машины.
— Я много где совершаю ошибки. У меня широкий профиль.
Я засмеялся. И на этот раз не коротко. Ника повернула голову и посмотрела на меня так, как будто смех был чем-то интимным. Возможно, так и было.
У самого въезда в город хлынул ливень такой силы, что дорога исчезла. Я сбросил скорость, и Ника машинально положила ладонь мне на предплечье — удержаться, просто по инерции. Но не убрала сразу. Ни через секунду. Ни через две.
Маленькая тёплая ладонь на моей руке. И всё. Меня будто разрубило пополам. На часть, которая ещё помнила, как надо держаться. И на ту, которой давно хотелось просто прижать её к себе и перестать быть разумным взрослым человеком.
— Ника, — сказал я низко.
Она будто очнулась, убрала руку и уставилась в окно.
— Простите.
— Не за что извиняться.
— Есть.
— Нет.
— Есть, Яр.
— Тогда за что?
— За то, что я уже не уверена, где заканчивается это дело и начинаешься ты.
Вот теперь в машине стало по-настоящему тихо.
Я довёз её до медпункта, но перед самым крыльцом не заглушил двигатель. Она тоже не выходила. Сидела, глядя перед собой, с напряжённым ртом и руками на коленях. Дождь барабанил по крыше, как нетерпеливый свидетель.
— Поцелуй меня, — сказал я.
Секунда. Две. Три.
Она медленно повернулась.
— Вы охренели?
— Да.
— Это самый безобразный способ пригласить женщину на поцелуй.
— Других у меня нет.
— Я заметила.
— Так что?
— Так что...
Она сглотнула.
— Так что я сейчас выйду из машины, Коршунов, пока вы окончательно не превратили мой мозг в мокрую соль.
Она открыла дверь и выскочила под дождь. Я смотрел, как она почти бежит к крыльцу, и думал, что если это ещё не начало любви, то тогда любовь вообще придумали для слабаков.

Глава 11 Ника

Есть мужчины, которых хочется долго разгадывать. Есть те, с кем хочется быстро ошибиться. А есть Яр — и рядом с ним хочется не разгадывать и не ошибаться, а просто перестать притворяться, что у тебя есть какой-то план.
После его «поцелуй меня» у меня весь день в голове было ровно одно желание: найти что-нибудь тяжёлое и аккуратно опустить ему на голову за такую прямолинейность. И второе, не менее сильное: вернуться в машину, сесть к нему на колени и проверить, так ли страшно он целуется, как выглядит. Второе желание, к сожалению, побеждало по очкам. Я боролась как могла. То есть грубила пациентам в пределах допустимого, слишком резко перекладывала ампулы и едва не пересолила себе обед. Профессионально, в общем, страдала.
— Ника, — сказала Лидия Сергеевна, наблюдая, как я третий раз подряд не могу найти бинт у себя под носом, — ты либо влюбилась, либо у тебя инсульт. Если начнёшь пускать слюну, я вызову помощь.
— Спасибо, утешили.
— Не за что. Что он сделал?
— Существовал.
— Этого от него следовало ожидать.
— И сказал...
Я замолчала.
— Что?
— Неважно.
— Значит, важно.
— Он сказал: «Поцелуй меня».
Лидия Сергеевна сняла очки. Медленно. С достоинством человека, который не хочет пропустить эпохальное событие.
— И?
— И я не поцеловала.
— Почему?
— Потому что у меня есть остатки инстинкта самосохранения.
— Ника, милая моя, если бы он у тебя был, ты бы давно работала библиотекарем.
Я прыснула, несмотря на ужас положения. Это было нечестно, но справедливо.
К вечеру я окончательно сдалась и признала: да, меня тянет к нему так, будто в прошлой жизни я задолжала морю и оно теперь взыскивает долг самым извращённым способом. Но ещё сильнее меня тревожило другое — дело. Запись. Зоя Никитична. Власов. Всё это уже начинало складываться в слишком неприятную картину. А в такой картине поцелуи, как ни странно, не облегчают жизнь. Они просто делают ставки выше.
Я собиралась после смены остаться и прозвонить районную больницу насчёт старых архивов, когда у входа поднялся шум. Двое рыбаков притащили кого-то на руках, ругаясь так, будто это форма молитвы. Я выбежала в приёмную и увидела молодую женщину — бледную, мокрую, с рассечённой скулой. За ней влетел её муж, тоже в крови, и начал одновременно кричать, что «она сама», «всё случайно» и «мы поскользнулись». Я работаю в медицине достаточно давно, чтобы знать: если мужчина слишком активно объясняет, как именно женщина сама ударилась лицом о мир, значит, мира надо опасаться меньше, чем его.
Лидия Сергеевна моментально увела женщину в смотровую, а я осталась с мужем, который дышал перегаром, агрессией и тупостью.
— Сядьте, — сказала я.
— Я не...
— Сядьте. И закройте рот, пока я не помогла.
Он сел. Очень медленно. Из тех мужчин, которые всю жизнь проверяют, насколько им можно больше, чем другим.
— Что вы себе позволяете? — спросил он.
— Пока — милосердие.
— Ты...
— Не тыкайте мне. У вас нос, кстати, сломан. Поздравляю.
— Это она мне...
— Я бы на её месте сделала хуже.
Он смотрел на меня налитыми глазами, а я чувствовала, как внутри растёт старая, знакомая злость. Нестерпимая именно тем, что она всегда запаздывает. После смен, после вызовов, после историй, где женщины улыбаются разбитыми губами и говорят «всё нормально». Иногда мне кажется, что выгорание началось у меня не от смертей, а от бессилия перед тем, как живые умеют мучить живых.
Дверь распахнулась. Я даже не слышала машины, но Яр уже был здесь — будто на мою злость у него стоял отдельный внутренний радар. Он вошёл, быстро оценил сцену, лицо мужика, мой взгляд, и в помещении стало заметно меньше воздуха.
— Что случилось? — спросил он.
— Семейная акробатика, — процедила я. — Не мешайте.
Мужик уставился на Яра и моментально сбавил тон. Вот за это я мужчин иногда и уважаю, а иногда ненавижу: чтобы услышать женщину, им часто нужен рядом другой мужчина покрупнее.
— Я не...
— Замолчи, — сказал Яр тихо.
И вот это тихо было страшнее любого крика. Мужик действительно замолчал. Сразу. Я ненавижу, что такие, как Яр, умеют так просто. И, к сожалению, именно это в нём тоже чертовски действует.
— Вы тут зачем? — спросила я, не глядя на него.
— Тебя забрать.
— Я не чемодан.
— Вижу. Чемодан был бы сговорчивее.
— Очень смешно.
— Я и не шучу.
Женщину в итоге отправили в районную больницу на снимок — возможен перелом скулы. Мужика забрали местные участковые, которых вызвала Лидия Сергеевна, и это было, пожалуй, единственное хорошее событие вечера. Когда двери наконец закрылись и в приёмной стало тихо, я поняла, что у меня трясутся руки. Не сильно. Ровно настолько, чтобы спрятать их в карманы.
— Поехали, — сказал Яр.
— Я ещё...
— Поехали, Ника.
Я хотела отказать. Должна была. Вместо этого просто взяла куртку.
Мы не поехали сразу. Он отвёз меня не домой, а к волнорезу за городом, туда, где почти не было света и всегда слишком много ветра. Машина встала на площадке, фары погасли, и вокруг осталось только море — чёрное, тяжёлое, дышащее в темноте.
— Вы совсем больной? — спросила я. — Я и так на грани, а вы привезли меня к воде ночью?
— Я привёз тебя туда, где можно орать.
— Что?
— Орать, Белова. Без зрителей. Ты же сейчас взорвёшься.
Я уставилась на него. Потом на море. Потом снова на него.
— Это ваш метод психотерапии?
— Иногда работает.
— И вы сами так делаете?
— Иногда.
Я открыла дверь, вышла на ветер и, наверное, секунд тридцать просто стояла, пытаясь понять, что чувствую. А потом вдруг и правда закричала. Не словами. Просто звуком. Злым, сорванным, дурацким, человеческим. Ветер немедленно утащил его в темноту. Я засмеялась. И тут же закричала снова. Уже со словами. Несвязными, грубыми, прекрасными:
— НЕНАВИЖУ ИХ ВСЕХ!
— КОГО ИМЕННО? — крикнул из машины Яр.
— ВСЕХ, КТО БЬЁТ ТЕХ, КТО СЛАБЕЕ!
— ХОРОШИЙ СПИСОК! ЕЩЁ!
— НЕНАВИЖУ, ЧТО Я НЕ МОГУ СПАСТИ ВСЕХ!
— ЭТО УЖЕ ПРОБЛЕМА!
— НЕНАВИЖУ, ЧТО ВЫ МНЕ НРАВИТЕСЬ!
Вот тут я заткнулась. Мир тоже, кажется, на секунду заткнулся вместе со мной. Даже море притихло из вежливого ужаса. Я стояла, тяжело дыша, и очень медленно осознавала, что только что сделала. Отлично. Просто великолепно. Можно сразу вручать премию за самый позорный эмоциональный выброс года.
Дверца машины открылась. Яр вышел. Подошёл медленно, не торопясь, как к раненому зверю, которого не хочется спугнуть. Ветер трепал его куртку. В темноте лицо было видно плохо, только линию скул, глаза и то, как напряжён рот.
— Повтори, — сказал он тихо.
— Нет.
— Повтори.
— Я сказала достаточно.
— Нет.
Я посмотрела на него и поняла, что отступать уже некуда. И не хочется.
— Вы мне нравитесь, — сказала я. Голос всё ещё дрожал от крика. — Как мужчина. Как проблема. Как катастрофа. Как очень плохое решение с красивыми плечами и отвратительным характером. Довольны?
Он выдохнул. Медленно.
— Нет.
— Что ещё вам нужно, Коршунов?
— Чтобы ты перестала говорить так, будто это только беда.
И прежде чем я успела ответить, он шагнул ко мне вплотную.
— Потому что для меня — нет.
А потом поцеловал.
Господи.
Есть поцелуи, которые похожи на вопрос. Есть — на проверку. Есть — на игру. Этот был похож на штормовой удар о борт: мощный, точный, долгий, будто он слишком долго держал себя и теперь уже не собирался делать вид, что осторожность — его сильная сторона. Я вцепилась пальцами в его куртку так, будто без этого меня унесёт. Он одной рукой обхватил мой затылок, второй прижал к себе за талию, и вся моя хвалёная внутренняя дисциплина просто взяла и сгорела к чёртовой матери.
Он целовал меня так, будто узнавал на вкус что-то, без чего уже поздно притворяться живым по-настоящему. Я отвечала так, будто давно ждала именно этого и злилась на него за каждую секунду промедления. Это было мокро, горячо, зло, сладко, мучительно. И самое ужасное — правильно.
Когда он оторвался, мы оба дышали так, будто только что бежали от пожара, который сами же и устроили.
— Ну? — хрипло спросил он, не отпуская меня. — Полегчало?
— Нет, — выдохнула я. — Стало хуже.
— У меня тоже.
— Прекрасно. Значит, всё честно.
Он коротко усмехнулся, уткнулся лбом в мой висок и на секунду просто замер. И вот эта секунда оказалась даже интимнее поцелуя. Потому что в ней не было нападения. Только усталость, тепло и странное, почти невозможное чувство, что рядом с этим человеком можно не держать спину так жёстко.
— Яр, — тихо сказала я.
— Мм?
— Если вы сейчас скажете что-нибудь идиотское, я вас укушу.
— Уже поздно предупреждать.
— Тогда молчите.
— С тобой?
— Да.
— Ладно.
И мы правда молчали. Под ветром, у чёрной воды, после первого поцелуя, который не облегчает, а только делает всё неизбежным.
Вот с этого места, наверное, и начинается любовь.
Или большое, очень красивое разрушение.

Глава 12 Яр

Я много лет жил так, будто всё важное уже произошло и сломалось. Это удобная система. В ней ты знаешь правила: не надеяться, не пускать слишком глубоко, делать то, что должен, и не задавать вопросов, на которые не можешь пережить ответы. Потом приходит Ника, орёт в темноту, что я ей нравлюсь, и целует меня так, будто всё это время у меня просто была неправильная версия жизни.
После того поцелуя я не отпустил её сразу. Не потому, что хотел удержать силой. Наоборот — потому что если бы отпустил, она могла бы исчезнуть, а я не был уверен, что выдержу ещё один такой откат в пустоту. Она стояла у меня в руках, тёплая, чуть дрожащая после крика и ветра, с солёным вкусом на губах, и я чувствовал себя человеком, который всю жизнь пил холодную воду, а теперь вдруг попробовал огонь.
— Скажи, что это ошибка, — тихо сказал я, сам не зная зачем.
Она фыркнула мне в шею.
— Вы серьёзно? После такого поцелуя?
— Я хочу услышать, насколько ты умеешь врать.
— Плохо. Особенно когда у меня колени ватные.
— Это из-за ветра?
— Нет, это из-за вашего отвратительно красивого лица. И самодовольства.
— Хорошо. Значит, не ошибка.
— Нет. Просто очень плохая идея.
— У меня к ним талант.
Я отстранился ровно настолько, чтобы видеть её лицо. Щёки разгорелись, волосы растрепались, губы припухли от поцелуя. Она была не «красивая» в журнальном смысле. Хуже. Такая, которую не забудешь, даже если очень постараешься. Такая, после которой тихие, удобные женщины становятся просто мебелью.
— Ты дрожишь, — сказал я.
— А вы нет?
— Нет.
— Врёте.
— Конечно.
Она рассмеялась. Тихо. И я вдруг понял, что готов слушать этот звук сколько угодно, лишь бы она не отворачивалась.
Мы всё-таки сели в машину, потому что ветер уже делал из романтики документальную съёмку выживания. Я включил печку, но стекло всё равно запотело. Ника сидела боком ко мне, поджав ноги, и смотрела так, будто одновременно оценивает пациента и планирует преступление.
— И что теперь? — спросила она.
— Хороший вопрос.
— Обычно после поцелуя у людей бывает какой-то следующий пункт.
— У меня редко бывают «обычно».
— Это я уже заметила.
— А у тебя?
— У меня после поцелуев обычно начинается бегство, отрицание и попытка перевести всё в чёрный юмор.
— Узнаю знакомую систему.
— Не радуйтесь. Она рабочая.
— Уже нет.
Она посмотрела на меня очень внимательно. Слишком внимательно. И под этим взглядом мне вдруг стало неуютно — не как мужчине, а как человеку, у которого давно нет привычки быть увиденным. Полностью.
— Вы не боитесь? — спросила она.
— Чего?
— Что всё это...
Она повела рукой между нами.
— Не вовремя. Не к месту. Неудобно.
— Боюсь.
Она моргнула.
— И?
— И хочу всё равно.
— Чёрт.
— Угу.
Я наклонился и поцеловал её ещё раз. Уже медленнее. Глубже. Без той первой отчаянной силы, но, возможно, ещё опаснее. Потому что теперь я не срывался. Я пробовал. Узнавал. Запоминал. Её рот, тихий выдох, то, как она сначала упрямится, а потом вдруг смягчается в моих руках буквально на полсекунды — и эта полсекунды опаснее любого признания.
Когда я всё-таки повёз её домой, она сидела молча и держала ладони между коленей, словно иначе они выдадут всё лишнее. У крыльца медпункта я заглушил мотор. Не хотел отпускать. Но слишком быстро тоже нельзя. Не с ней. У Ники внутри было достаточно трещин, чтобы я хотя бы попытался не добавлять новых.
— Завтра увидимся? — спросил я.
— Это звучит как угроза.
— Пусть.
— Увидимся.
— Хорошо.
Она потянулась к ручке двери, но я сказал:
— Ника.
— Что?
— Не исчезай после этого.
Она замерла.
— Вы думаете, я могу?
— Думаю, ты умеешь убегать, когда становится важным.
— А вы умеете закрываться, когда становится больно.
— Значит, будем следить друг за другом.
— Очень здоровые отношения получаются.
— У меня других нет.
— У меня, кажется, тоже.
Она вышла из машины, но у самого крыльца обернулась. И вот этот взгляд — тёмный, живой, почти растерянный — ударил меня сильнее всех поцелуев.
Ночь после неё была бессонной. Не от тревоги. От избытка. Я лежал в доме, слушал, как за стенами ходит ветер, и вспоминал всё: как она кричала в темноту, как призналась, как вцепилась мне в куртку, как целовала так, будто на злости у неё держится вся нежность. Никогда не думал, что буду в тридцать четыре года улыбаться в потолок, как идиот после первого поцелуя. Жизнь вообще любит унижать тех, кто слишком уверен, будто всё уже понял.
Утром я работал злой и счастливый — мерзкая комбинация, от которой подчинённые старались держаться подальше. Глеб один не побоялся.
— Ты сегодня сияешь, как аварийный маяк, — сообщил он.
— Отстань.
— Поцеловал её?
Я посмотрел на него.
— Ты в курсе, что я могу тебя уволить?
— Нет, не можешь. Я знаю, где у тебя спрятан хороший коньяк.
— Глеб.
— Всё, молчу. Но если женишься, я буду тамадой.
— Тогда точно не женюсь.
— Поздно. По тебе уже видно.
Я швырнул в него перчаткой. Он, мерзавец, поймал и ушёл смеяться дальше по причалу.
Днём я заехал к Вале в кафе взять еду на вынос — себе и, если уж быть честным, Нике. Мне нравилась мысль, что она будет есть то, что выбрал ей я. Простая, пещерная, очень мужская радость. Валя увидела меня с двумя контейнерами и немедленно сложила губы в выражение такого восторга, будто лично благословила союз двух стихий.
— Ярочка, — пропела она, — а суп кому?
— Мне.
— А рыба?
— Тоже мне.
— А два прибора?
— Валя...
— Всё-всё. Уже молчу. Но если что, я всегда говорила: этой девочке нужен кто-то покрупнее и поугрюмее.
— Ты сейчас описала медведя.
— Ну, так и ты не ювелир.
С пакетами я доехал до медпункта, поднялся наверх и постучал без особой надежды. Ника открыла почти сразу. В домашнем свитере, с распущенными волосами и таким лицом, будто последние полчаса пыталась не думать. Увидела меня — и взгляд у неё сразу стал тем самым, после которого мне хотелось закрыть дверь изнутри и никого больше не впускать.
— Вы что, решили меня откормить? — спросила она, увидев пакеты.
— Это мера профилактики.
— От чего?
— От твоей привычки жить на кофе и злости.
— Очень трогательно.
— Я умею. Иногда.
Она пустила меня в комнату. И это маленькое движение почему-то показалось большим. Больше вчерашнего поцелуя, если честно. Поцелуй можно списать на ночь, ветер, гормоны, катастрофу. А вот впустить человека к себе после этого — уже решение.
Мы ели на её маленьком столе, почти касаясь коленями. Она ворчала, что рыба пересолена. Я говорил, что это потому, что у неё язык избалован цивилизацией. Она отвечала, что если я ещё раз назову её «городская», то буду есть свои ботинки. Мы смеялись. Настояще. И в какой-то момент я понял, что уже давно не помню, когда мне было так просто с кем-то в тишине.
Потом она вдруг посерьёзнела.
— Яр.
— Мм?
— Нам надо решить, что делать дальше. По делу.
— А по нам?
— Не отвлекайте меня.
— Поздно.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
Она вздохнула и переплела пальцы. Я смотрел на её руки. На тонкие, сильные пальцы с мелкими рабочими царапинами. И думал, что мне хочется взять их в свои не на минуту, а надолго. Почти пугающее желание.
— Я запросила через знакомых в районе старые токсикологические журналы, — сказала она. — Если был забор крови или что-то ещё, может, след сохранился хотя бы на бумаге. Ещё хочу поговорить с Кирой.
— С какой Кирой?
— Бывшей девушкой Дэна.
Я замер.
— Зачем?
— Потому что женщины часто знают о последних днях мужчин больше, чем сами мужчины говорят друзьям и братьям.
— Они расстались за пару месяцев до его смерти.
— И?
— И это не значит...
— Это ничего не значит. Поэтому я просто поговорю.
Мне это не понравилось. Совсем. Но я знал: если начну запрещать, мы снова упрёмся лбами и только потеряем время.
— Я поеду с тобой.
— Конечно.
— Это не обсуждается.
— Конечно.
— Ты сейчас издеваешься?
— Безбожно.
Я потянулся через стол, поймал её за подбородок и поцеловал — коротко, жёстко, именно в наказание за этот тон. Она на секунду замерла, а потом тихо выдохнула мне в губы. Всё. Мне конец.
— Нечестный приём, — сказала она, когда я отстранился.
— Зато эффективный.
— Я ещё могу вас выгнать.
— Нет.
— Почему это?
— Потому что ты меня хочешь.
— Самоуверенный придурок.
— А ты покраснела.
— Это от ярости.
— Конечно.
Она закатила глаза, но улыбнулась. И в этот момент я вдруг поймал себя на страшной вещи: рядом с ней я не просто хотел. Я начинал надеяться на что-то дольше одной ночи.
Опаснейшая ошибка.
И всё же, если бы мне предложили отмотать время назад, я бы уже не согласился.
Потому что теперь в моей жизни была она — с её злым ртом, тёмными глазами, тяжёлым сердцем и этой невозможной способностью делать даже расследование старой смерти похожим на начало чего-то живого.

Глава 13 Ника

Утром после того, как мужчина приносит тебе еду, целует через стол и смотрит так, будто ты не просто женщина, а его личное стихийное бедствие, очень сложно сохранять профессиональную дистанцию. Особенно если профессиональная дистанция у вас и так уже лежит в реанимации. Но жизнь, как всегда, решила, что мои внутренние драмы — не повод отменять внешние.
Кира жила на другом конце города, в доме с видом на воду и белыми занавесками, которые ветер всё время пытался вырвать из окон, как плохую тайну. Она открыла дверь не сразу. Минуты через две, за которые я успела передумать приходить, развернуться, представить, как Яр потом смотрит на меня своим фирменным тяжёлым взглядом, и снова остаться. Когда дверь наконец распахнулась, на пороге стояла женщина лет тридцати с небольшим, светловолосая, очень собранная и очень красивая — той холодной, хрупкой красотой, которая часто оказывается просто идеально выстроенной обороной.
— Ника Белова? — спросила она.
— Да. Простите за внезапность.
— Я догадалась, что вы придёте.
— Правда?
— В маленьких городах слухи бегают быстрее простуды. Заходите.
Я не знала, что из сказанного задело сильнее — то, что она знает про меня, или то, что ей, очевидно, уже сообщили и про меня, и про Яра. Впрочем, Соль-Берег давно уже жил так, будто моя личная жизнь — это муниципальный проект.
Внутри у Киры пахло кофе, морской солью и чем-то дорогим, почти невесомым. Всё было слишком аккуратно: книги по росту, подушки по углам, ваза с сухими ветками. Так живут люди, которые изо всех сил стараются, чтобы хаос не прошёл дальше прихожей.
— Чай, кофе? — спросила она.
— Если кофе, то покрепче.
— Тогда мы, возможно, поладим.
Она говорила спокойно, даже мягко, но в этой мягкости чувствовалась натянутая струна. Как у меня, когда я делаю вид, что всё под контролем. Мы сели у окна. Море за стеклом было стальным, гладким, как нож перед работой.
— Вы были с Дэном незадолго до его смерти? — спросила я.
— Это уже вопрос фельдшера или женщины Яра?
Я едва не поперхнулась воздухом.
— Простите?
Кира чуть улыбнулась.
— Я не злая. Просто устала от чужих осторожностей. Да, мы были вместе. Потом расстались. Потом он погиб. И город пять лет смотрел на меня так, будто я либо святая, либо ведьма. Обычно люди не любят, когда у женщины после трагедии остаётся лицо и позвоночник.
— Я пришла не за сплетнями.
— Я знаю. Поэтому и впустила.
Я чуть расслабилась. Чуть-чуть.
— В последние дни перед смертью он вёл себя странно? — спросила я. — Болел? Принимал что-то? У него могли быть проблемы со здоровьем?
Кира долго молчала. Так долго, что я уже решила, она не ответит. Потом встала, подошла к комоду, открыла ящик и вернулась с маленькой металлической коробкой.
— Я не хотела это хранить, — сказала она. — Но выбросить тоже не смогла.
Внутри лежали какие-то бумажки, старый брелок, билет на катер, зажигалка и блистер таблеток — пустой, с одной ячейкой, в которой что-то ещё оставалось. Я взяла упаковку и сразу нахмурилась.
— Это не его обычное?
— Нет. Я тогда спросила, откуда. Он сказал — от бессонницы. Но Дэн никогда не пил снотворное. И вообще лекарства терпеть не мог.
— Вы помните название?
— Нет. Только что он злился, когда я полезла читать инструкцию.
Я крутила блистер в пальцах. Название стёрлось, но по форме и остаткам маркировки можно было попробовать понять через аптечные базы. Уже что-то.
— В тот вечер он с кем-то встречался?
Кира посмотрела на море.
— С Тёмой.
Я напряглась.
— Власовым?
— Да. Я тогда ещё сказала ему не связываться с этим человеком. Дэн ответил, что это «разовый выход» и потом всё закончится.
— Какой выход?
— Не знаю. Он не сказал. Только был... не в себе. Не пьяный. Не под кайфом. Как будто внутри него всё время было слишком много электричества. А потом наоборот — как будто его резко выключили.
— Когда «наоборот»?
— За день до шторма. Он приехал ко мне, сел на кухне и минут десять просто смотрел в стену. Я спросила, что случилось. Он сказал: «Если что-то пойдёт не так, Яру не говори, что я сам это выбрал».
У меня внутри всё холодно сжалось.
— И вы...
— Я решила, что он драматизирует. Что это просто мужская гордость и какая-то дурацкая сделка. А утром его не стало.
Она сказала это спокойно. Слишком спокойно. У таких женщин боль не исчезает. Она просто переходит в архитектуру лица.
— Почему вы раньше никому не говорили? — спросила я тихо.
Кира перевела взгляд на меня.
— А кто бы меня слушал? Бывшая девушка, истерика, драматизация, домыслы. Я пыталась заговорить с Яром после похорон. Он был не в том состоянии, чтобы слышать. Потом... потом стало поздно.
— Поздно не бывает.
— Бывает. Когда у людей вся жизнь строится вокруг одной версии боли, новую они уже воспринимают как нападение.
Я знала, о чём она. Более чем.
Когда я вышла от неё, ветер показался холоднее. Я села в машину и несколько минут просто сидела, сжимая в кармане блистер. Теперь у нас было уже не просто сомнение. Была линия. Власов. Непонятные таблетки. Странное состояние Дэна. Его слова о том, что Яру не надо знать, будто он сам это выбрал. Всё это уже не пахло несчастным случаем. Это пахло тем, что кто-то, возможно, давно решил за всех, какую правду можно пережить, а какую нет.
Телефон завибрировал. Яр.
— Да?
— Ты где?
— У Киры. Уже выхожу.
Пауза.
— Что-то есть?
— Да.
Ещё пауза.
— Сейчас приеду.
— Я и сама...
— Ника.
— Ладно. Жду.
Он приехал через десять минут. Вышел из машины, увидел моё лицо и ничего не спросил сразу. Просто подошёл ближе. Вот за это я его ненавидела особенно сильно — за редкие моменты, когда он не давил, а просто был рядом. От такого труднее защищаться.
— Поехали, — сказал он.
Мы сели в машину. Я рассказала всё по порядку: таблетки, Власов, фразу Дэна. Яр слушал молча. Слишком молча. Только пальцы на руле белели сильнее.
— Покажи блистер, — сказал он.
Я протянула ему упаковку. Он посмотрел, сжал челюсть.
— Я видел такую у Власова.
Я повернулась к нему.
— Когда?
— Давно. У него были какие-то пилюли «для бодрости». Для длинных рейсов, ночной работы, хрен знает чего ещё. Мы тогда чуть не подрались на пристани из-за того, что он пытался сунуть что-то одному пацану «чтобы не клевал носом».
— Вы это серьёзно?
— Да.
Я медленно выдохнула. Картина становилась всё уродливее.
— Значит, Дэн мог взять что-то у него. Добровольно или нет. А если это потом дало реакцию...
— Или если ему вкололи уже потом.
— Или так.
— Или всё сразу.
Машина стояла у обочины. За лобовым стеклом шёл мелкий дождь. Я чувствовала, как нас обоих тянет в эту воронку всё глубже — уже не только правдой, но и общим напряжением, от которого воздух между нами становился почти вкусным.
— Яр.
— Что?
— Посмотри на меня.
Он повернулся. И в его лице было столько сдерживаемой ярости и боли, что у меня на секунду просто остановилось сердце. Не образно. Буквально пропустило удар.
— Ты не виноват, — сказала я.
Он усмехнулся. Плохо.
— Не начинай.
— Я серьёзно.
— А я пять лет жил так, будто если бы вышел тогда раньше, поехал в другую сторону, не дал ему...
— Это не делает тебя виноватым.
— Это не отменяет, что я так себя чувствовал.
— Я знаю.
— Нет, Ника. Не знаешь.
Я тоже вспыхнула. Потому что иногда его закрытость била по мне сильнее, чем любая грубость.
— А ты, значит, всё про меня знаешь?
— Я не это...
— Нет, именно это! Ты всё время ведёшь себя так, будто у тебя эксклюзивное право на боль! Как будто если я не потеряла брата в шторм, то вообще не могу понимать, каково это — таскать в себе чужую смерть и собственную вину годами!
Он замолчал. Я тоже. В машине стало жарко и тесно. Я дышала так, будто дралась.
— Прости, — сказал он наконец. Очень тихо.
— Поздно.
— Ника.
— Что?
— Я не умею это нормально.
— Я заметила.
— Но я не хочу делать тебе больно.
Я закрыла глаза.
— Уже.
Он потянулся ко мне. Осторожно. Словно я действительно могла сейчас разбиться от неловкого движения. Коснулся большим пальцем моей щеки, потом затылка. Я ненавидела свою слабость к таким вещам. Нежность, особенно от сильных мужчин, всегда попадает в меня как контрабанда.
— Иди сюда, — сказал он.
Я могла отказаться. Должна была. Вместо этого просто подалась к нему сама.
Мы целовались в машине под дождём, как подростки с отсутствием воспитания и избытком гормонов. Это было стыдно, прекрасно и абсолютно неуместно на фоне разговора о смерти. Но, может, именно поэтому и правильно. Когда вокруг поднимается слишком много тьмы, тело иногда первым напоминает, что ты всё ещё жив.
Его ладонь легла мне на шею, потом скользнула ниже, по спине, притягивая ближе. Я села вполоборота, почти коленями к нему, не думая, как это выглядит. Он целовал меня уже не жадно — глубоко. Так, будто между нами шёл разговор без слов, и мы оба понимали, что потом уже не отмоемся от этой близости. Я запустила пальцы в его волосы и почувствовала, как он на секунду выдохнул в мои губы — коротко, будто больно.
Когда мы всё-таки отстранились, я упёрлась лбом ему в плечо и сказала:
— Это ужасная идея.
— Да.
— Мы вообще не умеем делать по-человечески.
— Нет.
— И всё равно...
— Да.
Я засмеялась. Он тоже. И в этом смехе было уже что-то совсем своё. Не случайное.
Но когда я подняла голову, он смотрел на меня слишком серьёзно. Так, что у меня внутри снова всё натянулось.
— Что? — спросила я.
— Не скрывай от меня больше ничего по Дэну.
Я замерла.
— Я и не...
— Обещай.
— Яр...
— Обещай.
И вот тут, совершенно некстати, меня кольнуло чем-то неприятным. Потому что я уже знала: если найду ещё что-то, сначала попытаюсь понять сама. Не из предательства. Из страха. Из желания не разрушить его окончательно тем, что может оказаться лишь полуправдой. А значит, уже сейчас обещание становилось миной.
— Хорошо, — сказала я.
И, кажется, именно в этот момент буря сменила направление.
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Ложь редко начинается со злого умысла. Гораздо чаще — с любви, страха и одной-единственной мысли: сейчас не время. А потом это «не время» обрастает новыми слоями, как мокрый канат солью, и однажды ты понимаешь, что уже держишь в руках не заботу, а полноценную мину.
После разговора в машине я честно собиралась ничего не скрывать. Правда. Слово «обещаю», сказанное Яру, ещё стояло у меня на языке, горькое и тёплое одновременно. Но тем же вечером мне перезвонили из районной лаборатории — по знакомству, без официальных запросов, просто человеческим шепотом между бывшими коллегами. Старые токсикологические журналы по той неделе не сохранились целиком. Зато в архиве нашлась запись о срочной поставке ампульного препарата, который несколько дней выдавали «по факту» без нормального учёта. Стимулятор с сильным сосудистым действием. В больших дозах — риск дезориентации, тахикардии, спазма, резкого ухудшения координации. В сочетании с алкоголем и переохлаждением — почти русская рулетка, только медицинская.
Я сидела в тёмной ординаторской, слушала шёпот в трубке и чувствовала, как по позвоночнику медленно поднимается холод. Потому что это уже был не просто след инъекции. Это была возможность объяснить, почему Дэн выглядел «не в себе», почему его могло качать, почему шторм оказался не единственной причиной. И если препарат был связан с Власовым и его «ночными рейсами», картина становилась ещё хуже.
— Ты меня слышишь? — спросил голос в трубке.
— Да, — сказала я. — Повтори название.
Я записала его на обороте старой квитанции и ещё минуту просто сидела, глядя на буквы.
— Но официально этого у тебя нет, — предупредила коллега. — Сам понимаешь.
— Понимаю.
Понимала я и другое: если сейчас позвоню Яру, он не станет ждать. Не станет проверять, сверять, думать. Он поедет к Власову сразу, с этой своей тихой яростью, от которой даже взрослые мужики вспоминают детство и ошибки. И я не была уверена, что хочу увидеть, чем кончается такое столкновение.
Так ложь и рождается. С мысли, что ты кого-то спасаешь от худшего.
Я не позвонила.
Вместо этого пошла к Лидии Сергеевне, которая сидела у себя с очками на кончике носа и заполняла бесконечную документацию с видом человека, давно утратившего веру в человечество, но не в скрепки.
— У вас есть минута? — спросила я.
— Если ты не беременна от Коршунова, то да.
— Господи.
— Что? Я женщина практичная.
— Нет. И если вы сейчас улыбаетесь, я уйду.
— Уже не улыбаюсь. Что случилось?
Я рассказала. Не всё — только медицинскую часть. Про препарат, журнал, возможную связь с состоянием Дэна. Лидия Сергеевна слушала, не перебивая, потом сняла очки и устало потёрла переносицу.
— И ты не сказала Яру?
— Пока нет.
— Почему?
— Потому что он влетит в это, как ледокол в стеклянную витрину.
— А ты, значит, умнее?
— Нет. Я просто боюсь, что если сейчас дать ему это в руки без подтверждения, всё кончится очень плохо.
— А если он узнает, что ты скрыла?
Я помолчала.
— Тоже плохо.
— Вот именно.
Я знала. Знала с той самой секунды, как убрала телефон в карман. Но знание и выбор — разные вещи. Иногда мы делаем неправильно не потому, что путаем добро и зло. А потому что оба варианта уже пахнут разрушением.
На следующий день я поехала в районную аптечную сеть — под видом рабочего дела, конечно. Проверить название, найти старые поставки, сопоставить номера партий. Мир вообще удивительно легко даёт тебе возможность лгать, если ложь хорошо организована. В базе нашлось подтверждение: пять лет назад такой препарат действительно шёл маленькими партиями в частные руки через «серые» схемы. Не массово. Не официально. Но достаточно, чтобы один ампульный след перестал быть фантазией.
Пока я стояла у стойки и делала вид, что уточняю медицинские остатки, телефон звонил дважды. Яр.
Я не взяла трубку.
Вот это уже было хуже. Потому что одно дело — не вывалить на него сырую информацию. Другое — сознательно избегать. Это пахло предательством даже мне самой.
Он приехал вечером. Конечно. Я стояла у заднего входа медпункта, курила чужую сигарету — свою я бросила ещё два года назад, но иногда жизнь возвращает человека к старым религиям, — когда услышала шаги. Тяжёлые, знакомые, слишком быстро узнаваемые даже без звука.
— Ты не отвечаешь, — сказал он.
Я обернулась. И сразу поняла: он не просто сердится. Он уже что-то почувствовал. У таких, как Яр, это почти животное — улавливать изменение ветра до шторма.
— Была занята.
— Врёшь.
— У вас это какой-то любимый спорт?
— Только когда ты делаешь это так плохо.
Он подошёл ближе, посмотрел на сигарету у меня в пальцах.
— Ты куришь?
— Иногда.
— Когда нервничаешь?
— Когда мужчины с лицом бури устраивают мне допросы в темноте.
— Где ты была днём?
— По работе.
— Ника.
— Что?
— Где ты была?
Я затянулась и медленно выдохнула дым ему в сторону. Не в лицо. Почти. Это было детски, глупо и прекрасно.
— А вы мне кто, чтобы отчитываться?
Он замолчал. И именно это молчание ударило хуже, чем если бы он начал орать.
— Скажи ещё раз, — произнёс он тихо.
— Яр...
— Нет. Скажи. Ты правда хочешь сейчас строить из этого игру?
Чёрт. Мне следовало сразу остановиться. Просто взять и сказать правду, хотя бы половину. Но когда чувствуешь, что тебя прижимают к стене, старая дурная привычка срабатывает быстрее сознания: кусаться.
— Я не строю игру. Я не обязана выкладывать вам каждый свой шаг.
— По Дэну — обязана. Ты обещала.
— Я обещала не скрывать важное.
— Значит, есть что скрывать.
Вот и всё. Мы оба услышали это одновременно. Как щелчок предохранителя.
Я выбросила сигарету и раздавила её носком.
— Есть информация, которую надо проверить.
— Какая?
— Сырая.
— Какая, Ника?
— Яр, если я сейчас скажу, ты поедешь убивать Власова.
— Может быть, у меня есть причина.
— А может быть, у нас пока нет доказательств!
— Значит, всё-таки что-то есть.
Он стоял так близко, что я видела, как в темноте у него дёргается мышца на скуле. И во мне всё одновременно тянулось к нему и отступало. Вот это, наверное, и есть настоящая катастрофа: когда человек, которого хочешь обнять, в ту же секунду вызывает желание закрыться наглухо.
— Скажи. Сейчас.
— Нет.
— Ника...
— Нет!
Голос сорвался. Ветер рванул куртку, где-то хлопнула дверь. Я чувствовала себя так, будто стою на тонком льду и сама же по нему молотком бью.
— Почему? — спросил он.
И вот на это у меня не было хорошего ответа. Только плохой. Честный.
— Потому что я боюсь за тебя.
Он смотрел на меня долго. Больно долго. Потом горько усмехнулся.
— А я, значит, не имею права решать, за что мне отвечать?
— Не передёргивай.
— Я не передёргиваю. Ты снова решила, что знаешь лучше.
— Я пытаюсь не дать тебе сгореть раньше времени!
— А ты не заметила, что я уже давно горю?
Вот это было нечестно. И именно потому попало в точку.
Мы стояли в темноте, дышали друг в друга злостью и страхом, и я понимала: ещё шаг — и всё, что между нами только-только стало живым, начнёт трещать. И всё равно не могла отступить.
— Мне нужно время, — сказала я тише.
— У тебя было время.
— Одни сутки!
— Для лжи достаточно.
Я вздрогнула так, будто он меня ударил. Он тоже это увидел. Сразу. Поздно.
— Чёрт, — сказал он, шагнув ко мне.
— Не надо.
— Ника...
— Не надо, Яр.
Я ушла первой. Не гордо. Не красиво. Просто потому, что ещё секунда — и я бы то ли расплакалась, то ли сама его поцеловала, а после такого набора эмоций это уже попахивало стихийным бедствием.
За спиной долго было тихо. А потом я услышала, как он очень медленно выдыхает.
Это был звук человека, который ещё не ушёл — но уже начал отдаляться.

Глава 15 Яр

Я не ревнивый. Никогда не был. Ревность — занятие для тех, кто считает людей своей собственностью, а я слишком хорошо знаю, что никем по-настоящему не владеешь. Ни женщиной, ни братом, ни завтрашним утром. Но то, что я чувствовал после разговора с Никой, было даже хуже ревности. Это было ощущение, что меня снова оставили перед дверью, за которой решают что-то важное про мою жизнь, а мне предлагают подождать снаружи и вести себя прилично.
Ненавижу ждать.
Ненавижу, когда за меня решают.
Ненавижу, что именно от неё это задело так, будто кто-то рукой полез под старый шов.
Я уехал от медпункта злой настолько, что даже мотор звучал нервно. Не к Власову — как бы ни хотелось. К морю. На станцию. Туда, где можно было работать руками, а не головой. Я перебирал тросы, проверял рации, бессмысленно чистил уже чистые крепления, пока Глеб не вышел из ангара и не посмотрел на меня тем взглядом, которым обычно оценивают пожар на расстоянии: красиво, но подходить не стоит.
— Ой, — сказал он. — Там, похоже, всё совсем интересно.
— Исчезни.
— Понял. Значит, интересно очень.
— Глеб.
— Всё, молчу. Но если захочешь кого-то убить, сначала скажи. Я хотя бы чай допью.
Я послал его и продолжил возиться с оборудованием. Бесполезно. Когда проблема в женщине, никакой физический труд не помогает. Особенно если эта женщина одновременно стала единственным человеком, которому ты вдруг начал верить не только кожей, но и чем-то глубже. И вот теперь это «глубже» дало трещину.
Ночью разыгрался ветер. Не шторм, но уже с тем самым долгим, нервным воем, который поднимает всё лишнее со дна. Я приехал домой, не включая свет, сел на кухне и какое-то время просто слушал, как дом дышит. Плохая идея. В тишине действительно слышно, о чём думаешь на самом деле. А я думал о ней. О том, как она сказала: «я боюсь за тебя». О том, что это должно было согреть — а почему-то ранило. Или, может, не почему-то. Может, потому что я слишком долго жил с ощущением, что самые важные вещи в моей жизни происходят без моего согласия.
В два ночи я понял, что если не увижу её завтра, то натворю что-нибудь такое, за что потом будет стыдно даже по моим меркам.
Утром я приехал к медпункту раньше открытия. Не как герой. Как идиот.
Ника вышла на крыльцо с мусорным пакетом в руке, в сером свитере и злой невыспавшейся красоте, от которой у меня всё внутри сжалось ещё сильнее. Увидела меня, остановилась. Ветер шевельнул пряди у её виска. Мы молчали секунд пять. Дольше, чем нужно для приветствия. Меньше, чем достаточно для капитуляции.
— Вы издеваетесь? — спросила она первой.
— Возможно.
— Который час?
— Рано.
— Невероятно точный ответ.
— Я приехал не ругаться.
— Тогда зря. У меня уже почти получилось настроиться.
Я сделал шаг к ней. Она не отступила. Спасибо и на этом.
— Я не хочу так, — сказал я.
— Как?
— Чтобы ты что-то прятала, а я догадывался по кускам.
— А я не хочу быть тем человеком, который подсовывает вам чужую смерть по чайной ложке.
— Это моя смерть тоже.
— Я знаю.
Она сказала это так тихо, что стало только хуже.
— Тогда почему?
— Потому что я люблю, когда у фактов есть опора. Потому что мне мало догадок. Потому что если я скажу тебе сырое, ты всё разрушишь — и, возможно, зря.
— А если не зря?
— Тогда я хочу быть уверена.
Я смотрел на неё и понимал, что она права. И всё равно не мог простить. Не логикой — тем местом, где уже завёлся страх. Страх, что она тоже однажды решит: лучше я сама. Без тебя. Ради тебя. А потом я останусь с последствиями.
— Ты не понимаешь, что для меня это значит, — сказал я.
— А ты не понимаешь, что для меня значит видеть, как тебя разносит изнутри, и всё равно давать тебе ещё спичек.
— Я не мальчик.
— Я вижу! И именно поэтому это страшнее!
Мы снова повышали голос почти синхронно. Как будто наши характеры вообще собирались только на конфликте и притяжении, а всё спокойное между ними держалось на тончайшей паутинке.
— Скажи хотя бы одно, — потребовал я.
Она сжала губы.
— Нет.
— Почему?
— Потому что я уже сказала слишком много.
— И это, по-твоему, честность?
— А это, по-твоему, забота? Встать у меня под окнами в семь утра и давить взглядом, пока я не сломаюсь?
— Я не давлю.
— Да? Тогда что вы делаете?
— Пытаюсь остаться внутри, а не снаружи.
Эта фраза вырвалась сама. Слишком честная. Поэтому сразу стало тихо.
Ника замерла. На лице у неё что-то дрогнуло — не жалость, не смягчение. Узнавание.
— Яр...
— Не надо.
— Нет, надо.
— Ника...
— Я не хочу делать тебе больно.
— Уже.
— А ты мне?
Мы стояли на крыльце, как двое взрослых людей, у которых вместо нормального разговора опять выходит вскрытие грудной клетки без наркоза. И, наверное, на нас уже смотрела половина улицы из-за штор. Плевать.
Я подошёл ближе. Медленно. Так, чтобы у неё был шанс уйти. Она не ушла.
— Я не умею, — сказал я. — Вот это всё. Мягко. Правильно. С паузами и безопасностью. У меня если человек становится важным, я сразу хочу знать, где он, что с ним и кто посмел его расстроить.
— Очень мило. И очень тревожно.
— Согласен.
— И вы всё равно думаете, что это аргумент?
— Нет. Это признание в неполадке.
— Господи, Коршунов.
— Что?
— Нельзя быть таким...
— Каким?
— Таким.
Она выдохнула, опустила голову и вдруг тихо засмеялась. Не весело. От бессилия.
— Ты меня сейчас разоружаешь нечестными методами.
— Я уже понял, что у нас всё нечестно.
— Да уж.
Она достала из кармана сложенный лист и сунула мне в руку.
— Это не всё, — сказала быстро. — И не окончательное. Просто название препарата. Возможная связь с неучтённой поставкой пять лет назад. Без прямого доказательства, что это был именно он.
Я развернул бумагу. Прочитал. Узнал. Да, именно эту дрянь Власов таскал по своим серым делам. Для «бодрости», для «ночных смен», для «дальних выходов».
Во мне что-то очень медленно, очень страшно встало на место.
— Откуда это у тебя?
— Из района. По неофициальной линии. Не спрашивай.
— Почему ты скрыла?
— Потому что я знала, что именно сейчас будет у тебя на лице.
Я поднял глаза. Она смотрела прямо. Упрямо. И очень устало.
— Ты всё равно не имела права, — сказал я.
— Знаю.
— Я зол.
— Тоже знаю.
— И всё равно...
— И всё равно я выбрала так.
Я хотел сказать, что это неправильно. Что она перешла черту. Что доверие так не строят. Всё это было бы правдой. Но рядом с правдой уже стояла другая: она делала это не чтобы управлять. Чтобы уберечь. Неправильно. Больно. По-дурацки. Но не из подлости.
Я сунул бумагу в карман и спросил:
— Ты поедешь со мной?
— Куда?
— Искать дальше. Не к Власову. Пока нет.
Она прищурилась.
— Обещаешь?
— Нет. Но до вечера — да.
— Очень щедро.
Я кивнул в сторону машины.
— Тогда поехали. Пока я не передумал быть цивилизованным.
— Невозможно соблазнительное предложение.
Она закинула пакет в бак, поправила ворот свитера и пошла за мной. И вот это простое движение — когда женщина, на которую ты зол, всё равно выбирает сесть в твою машину — вдруг отдало чем-то почти семейным. Опасная мысль. Нельзя такие думать утром, на трезвую голову, когда отношения ещё держатся на нескольких поцелуях и одном расследовании.
В дороге мы молчали. Не холодно. Скорее так, как молчат люди после серьёзной ссоры: всё ещё больно, но уже в одной лодке.
— Я не хочу, чтобы ты врала мне ещё когда-нибудь, — сказал я наконец.
— А я не хочу, чтобы ты превращал правду в таран.
— Не обещаю.
— И я не обещаю.
— Прекрасно.
— Просто образцовый союз.
Я покосился на неё. Она смотрела в окно, обхватив ладонями стакан кофе, который я всё-таки успел ей купить по дороге. И вдруг мне до боли захотелось просто остановиться, притянуть её к себе и не ехать никуда. Не искать правду, не копаться в мёртвом, не злиться, не быть правильным. Просто выбрать её. Но люди с моей биографией редко получают такой роскошный, безответственный выбор.
Поэтому я поехал дальше.

Глава 16 Ника

Молчание после ссоры бывает разным. Иногда оно пустое и холодное — как коридор в больнице под утро, когда всё уже случилось и поздно делать вид, что нет. А иногда — как море перед штормом: внешне ровно, а внутри уже ходят такие тяжёлые волны, что лучше не расслабляться. У нас с Яром было второе.
Он не орал. Не язвил особенно. Даже не смотрел на меня слишком долго. И именно это напрягало сильнее. Я успела привыкнуть к его прямоте, к этой грубоватой честности, в которой хотя бы сразу понятно, где укусили. А здесь он молчал и держал руль так, будто это помогало не держать за горло кого-то ещё. Например, Власова. Или меня. Или себя.
Мы ехали в районный архив при старой администрации порта — именно там, по словам Зои Никитичны, могли остаться копии тех журналов, которые в официальные медкарты не попали. Серое здание, пропахшее сыростью, бумагой и бюрократией. В коридорах было холодно, как в чужой памяти. В таких местах всегда кажется, будто сама система давно сгнила, но продолжает существовать из упрямства и скотча.
Архивистка — женщина с идеально прямой спиной и лицом человека, который не улыбался с распада Советского Союза — сначала смотрела на нас так, будто мы пришли просить у неё почку. Потом увидела Яра, узнала фамилию Коршунов и стала чуть человечнее. Совсем чуть-чуть. На уровне «не выгоню сразу».
— По делу пятилетней давности? — переспросила она, листая нашу заявку. — Если это не судебный запрос, ничего не обещаю.
— Нам нужны внутренние журналы порта и медицинские записи о выездах, — сказала я. — Черновые.
— Все хотят черновые, когда в чистовиках слишком чисто.
Я невольно подняла на неё взгляд.
Она пожала плечом.
— Работа такая. Ждите.
Пока она уходила вглубь своего бумажного царства, мы с Яром остались у высокого окна. На стекле медленно собирались капли, во дворе болтались мокрые ветки, кто-то курил под козырьком. Я стояла слишком прямо, потому что иначе хотелось прислониться к нему. А после утренней ссоры я не собиралась давать своему телу голос раньше достоинства.
— Ты всё ещё сердишься? — спросила я.
— Да.
— Сразу стало легче.
— Зато я здесь.
— Это тоже верно.
Он посмотрел на меня. И в этом взгляде было всё сразу: злость, усталость, притяжение, то странное хрупкое доверие, которое у нас всё-таки уже появилось и теперь скрипело под нагрузкой.
— Я не умею, когда меня берегут обманом, — сказал он.
— А я не умею, когда любимого человека начинает разносить, а у меня в руках ещё только половина правды.
Он замер. Совсем слегка. Но я заметила.
— Что ты сказала?
Чёрт.
— Что?
— Повтори.
— Я не...
— Ника.
Я закрыла глаза на секунду. Ну конечно. Вот так и признаются в любви — в архиве, между пыльными шкафами и попыткой не потерять лицо.
— Я сказала «любимого человека», — пробормотала я. — Не надо делать вид, что вы глухой.
Он не шевелился.
— И это...
— Не начинайте. Пожалуйста. Я и так сейчас умру от стыда.
— Это про меня?
— Нет, про архивистку. Господи, Яр.
Он очень медленно выдохнул. А потом, к моему полному бессовестному ужасу, уголок его рта дёрнулся вверх.
— Ты выбрала великолепное место.
— Замолчи.
— Я серьёзно. Очень романтично. Плесень, картотека, государственная тоска.
— Я тебя сейчас ударю.
— Уже лучше.
Мне хотелось провалиться под линолеум и одновременно вцепиться ему в ворот. Отличный набор чувств, просто превосходный.
Он подошёл ближе. Не вплотную — ровно настолько, чтобы никто со стороны не сказал, будто между нами что-то происходит. Но я слишком остро ощущала тепло его тела рядом.
— Я тоже, — сказал он тихо.
Я подняла глаза.
— Что?
— Не начинай сейчас с твоим «что». Я тоже.
— Это ужасное признание.
— Других у меня нет.
— Я заметила.
— Ника...
— Что?
— Я тоже тебя люблю.
Вот и всё. Никаких свечей. Никаких песен. Никакой правильной, красивой сцены. Только серый день, архив, пыль и мужчина, который говорит это так, будто не признаётся, а сдаёт оружие.
У меня на секунду просто не осталось воздуха.
— Вы могли бы хотя бы сделать вид, что это для вас не так страшно, — прошептала я.
— Не могу.
— И я вас за это ненавижу.
— Врёшь.
— Да. Очень.
Он коснулся моих пальцев. Только кончиками. И этого хватило, чтобы всё внутри у меня стало жидким.
— Я бы тебя поцеловал, — сказал он.
— Не надо.
— Почему?
— Потому что я не остановлюсь.
— Хорошая причина.
— Ужасная.
— Согласен.
Мы отскочили друг от друга раньше, чем из глубины коридора вернулась архивистка с тремя коробками и выражением лица человека, давно знающего про чужие драмы всё.
— Вот, — сказала она сухо. — Но если что-то пропадёт, я вас найду и закопаю под реестром.
— Спасибо, — ответили мы почти хором.
Внутри коробок были журналы портового контроля, черновики выездов, копии диспетчерских записей и целая гора бумажного ада. Мы сидели за длинным столом и листали это всё часа два. Постепенно начали всплывать мелочи. Той ночью у Власова действительно был оформлен выход «технической лодки» — без подробностей. В журнале топлива стояла нестыковка по времени. А в одной из записей порта фигурировало имя Дэна как внештатного помощника на разгрузке. Не на рыбалке. Не на частном выходе. На рабочем, пусть и полулегальном рейсе.
— Значит, он был там не просто так, — сказала я.
— Значит, Власов врёт уже пять лет, — мрачно ответил Яр.
— И, возможно, не только он.
— Угу.
Ещё через полчаса мы нашли копию внутренней записки о срочном вызове на причал до официальной тревоги. Коротко: «мужчина, спутанность сознания, отказ от госпитализации». Без фамилии. Без подписи. Но дата и место совпадали.
Я и Яр одновременно замерли над бумагой.
— Это мог быть Дэн, — сказала я.
— Или кто-то ещё.
— Но если это он, значит, ему стало плохо ещё до шторма.
— И кто-то не дал делу пойти дальше.
Воздух между нами снова стал тяжёлым. Уже не от желания — хотя и оно никуда не делось. От правды. От того самого мерзкого чувства, когда мир постепенно показывает тебе не новый факт, а новый скелет самого прошлого.
Архив закрывался. Мы сложили копии, поблагодарили архивистку и вышли на улицу. Дождь прекратился, но небо висело низко, свинцово. Во дворе пахло мокрым бетоном и холодом.
— Куда теперь? — спросила я.
— К отцу.
— Что?
— Он должен знать.
Я остановилась.
— Ты уверен?
— Нет.
— Тогда может...
— Ника.
— Что?
— Я не могу теперь делать вид, что всё это только моё.
Я знала, что он прав. И всё равно внутри всё сжалось. Потому что следующий уровень боли всегда страшнее предыдущего.
Мы поехали к отцу Яра на окраину, в старый дом над бухтой. По дороге почти не говорили. Яр был слишком напряжён, а я слишком остро чувствовала, что сейчас мы полезем в самую сердцевину той семьи, где горе давно стало вторым жильцом.
Семён Коршунов открыл не сразу. Тяжёлый, поседевший, с тем же жёстким строением лица, что у сыновей, только в старой версии. Он увидел Яра, потом меня, потом папку в руках — и сразу стал ещё старше.
— Чего надо?
— Поговорить.
— О ней? — кивок в мою сторону был не грубым, просто усталым.
— О Дэне.
Старик застыл. Потом посторонился.
В доме пахло табаком, старым деревом и морем. На стенах висели фотографии, из тех, на которые не смотришь годами, но никогда не снимаешь. Я увидела Дэна сразу — юный, живой, с таким же упрямым подбородком, как у Яра, только улыбка легче.
Мы сели за стол. Яр не ходил кругами. Он выложил всё: запись, инъекцию, слова Зои, журналы, Власова. Семён слушал молча. Когда Яр закончил, старик долго смотрел в окно. Потом налил себе воды дрожащей рукой и сказал:
— Я знал, что там что-то не так.
У меня по спине пошёл холод.
— Что? — спросил Яр. Голос был уже не злой. Почти детский в своей оголённости.
— В ночь перед выходом он приходил. Хотел денег. Сказал — срочно надо. Нервный был, дёрганый. Я спросил, во что влез. Он ответил: «Если всё пройдёт, закрою долги».
— Какие долги?
— Чужие.
— Чьи?
— Не сказал. Но я догадывался. У Власова тогда много кто на коротком поводке ходил.
Я увидела, как у Яра побелели пальцы. Семён продолжал смотреть в окно, будто говорить это в лицо сыну было слишком трудно.
— После похорон ко мне приходил человек из администрации порта, — сказал он. — Велел не копать. Сказал: шторм, несчастный случай, не позорьте память мальчишки слухами. Я...
Он осёкся.
— Я устал тогда. Сломался. Решил, что хотя бы тебя сохраню от этой грязи.
Яр медленно повернул к нему голову.
— Ты знал.
— Я подозревал.
— И молчал.
— Да.
Вот теперь в комнате стало по-настоящему страшно. Потому что одно дело — чужие схемы и бумаги. Другое — когда правда заходит за семейный стол.
— Пап... — начал Яр и не договорил.
Я смотрела на него и понимала: сейчас ломается что-то старше нас обоих. Не только версия смерти. Версия отца. Версия семьи. Версия того, на чём он держался все эти годы.
Семён встал резко, как будто сидеть больше не мог.
— Думаешь, мне легко было? — бросил он. — Думаешь, я не винил себя? Не тебя? Не его? Да я каждый день в этой проклятой кухне живу с мыслью, что должен был врезать ему по зубам и запереть дома!
— А вместо этого ты дал мне носить всё одному, — тихо сказал Яр.
Эта тихость была страшнее любого крика.
Я вмешалась раньше, чем успела подумать.
— Хватит, — сказала я. — Оба.
Они одновременно повернули головы ко мне. Великолепно. Вмешиваться между мужчинами Коршуновыми в момент семейного взрыва — отличный способ умереть эффектно.
— Сейчас не время решать, кто из вас виноват больше, — продолжила я. — Сейчас время решить, что делать дальше. И желательно — без саморазрушения на квадратный метр.
Семён отвернулся первым. Яр долго смотрел на стол. Потом медленно кивнул.
И вот в этот момент я поняла одну ужасную вещь: любить мужчину — это не только хотеть его целовать. Это ещё и сидеть рядом, когда у него рушится старый мир, и не отводить глаз.

Глава 17 Яр

Я не помню, как мы вышли от отца. Помню только воздух — холодный, мокрый, резкий, как пощёчина. И Нику рядом. Её шаг, её молчание, её руку, которая не дотрагивалась до меня, но была в пределах досягаемости. Иногда этого достаточно, чтобы не разлететься окончательно.
Когда тебе тридцать четыре, ты не ждёшь, что однажды вдруг окажется: отец молчал, брат, возможно, лез в чужую грязь ради долгов, а вся твоя огромная, чёрная вина была построена на версии, которую кто-то аккуратно подправил для удобства. Я не чувствовал облегчения. Это было бы слишком просто. Я чувствовал, будто из-под ног вынули старый ржавый гвоздь, на котором я, оказывается, стоял годами, и теперь мне ещё только предстояло понять, как вообще держать равновесие без этой боли.
Мы молча доехали до станции. Не домой. Я не хотел в дом. Дом сейчас казался слишком тесным для такого количества прошлого. На станции хотя бы был ветер, вода и работающие вещи, которые всё ещё подчинялись физике, а не памяти.
Ника вышла из машины вместе со мной, хотя я ничего не просил. Я тоже ничего не говорил. Уже начинало темнеть. Портовые огни зажигались по одному, как будто город осторожно проверял, не сломался ли свет окончательно. Вода в бухте была тяжёлая, почти чёрная. От канатов пахло солью и мокрой пенькой.
— Ты можешь поехать домой, — сказал я, глядя на причал.
— Могу.
— Но не поедешь.
— Нет.
— Почему?
— Потому что ты сейчас выглядишь так, будто если останешься один, то либо полезешь в море без лодки, либо поедешь убивать Власова лопатой.
— Интересный у тебя диапазон фантазий.
— Это не фантазии. Это опыт работы с мужчинами, у которых внутри всё уже горит.
Я невольно усмехнулся. Плохо, но всё же.
— Ты меня считаешь идиотом?
— Да. Но своим.
Я повернул голову.
Она тут же покраснела.
— В смысле... не «своим»... не в этом...
— Уже поздно.
— Ненавижу тебя.
— Врёшь.
— Да господи, как же ты бесишь.
— А ты всё равно здесь.
Она подошла ближе. Ветер трепал её волосы, и от неё пахло холодом, кофе и чем-то ещё, чем всегда пахнет только один конкретный человек, если ты уже погиб окончательно. Я хотел её поцеловать. Не жадно, не в спасение — просто чтобы почувствовать что-то живое посреди этого разорванного дня. Но вместо этого сказал:
— Отец знал.
— Да.
— И молчал.
— Да.
— А я столько лет...
Голос сел сам. Как у мальчишки.
— Я знаю.
Вот это её «я знаю» и было самым страшным. Не утешение. Не глупая фраза про «всё наладится». Просто присутствие. Голая, чёртова, необходимая честность.
Я сел на край причала, опустив ноги. Она помедлила секунду и села рядом. Плечи почти касались. Море плескалось внизу, огни дрожали на воде, и весь мир вдруг сузился до этой полоски досок, темноты и женщины у моего локтя.
— Я не знаю, кто я без этого чувства вины, — сказал я тихо.
Она не повернулась ко мне. Смотрела вперёд.
— Это нормально.
— Нет.
— Да. Ты годами жил как человек, который должен компенсировать одну смерть всем остальным спасением. Если убрать эту конструкцию, под ней сначала будет пусто.
— Красиво говоришь.
— Работа такая.
— И что мне делать с этим пустым?
— Для начала — не заполнять его сразу ненавистью.
Я усмехнулся без веселья.
— Ты правда думаешь, что у меня получится?
— Нет. Но я очень хочу, чтобы ты попробовал.
Я повернул голову и посмотрел на неё. На профиль, на упрямый рот, на ресницы, чуть мокрые от ветра. В такие моменты любовь не выглядит возвышенно. Она выглядит как отчаянное желание остаться рядом. Как мысль: вот эта женщина сейчас единственное место, где мне не хочется врать о том, что я держусь.
— Иди сюда, — сказал я.
Она не спрашивала зачем. Просто повернулась ко мне, и я притянул её, усадил между коленями, обнял за талию и уткнулся лбом ей в плечо. Ника замерла на секунду — не от страха, от неожиданности. Потом медленно обняла меня в ответ. И всё. Всё. Никаких слов не надо было.
Иногда мужская слабость выглядит не как истерика и не как алкоголь. Иногда — как то, что ты сидишь на холодном причале, держишь женщину и впервые за очень долгое время позволяешь себе не быть стеной.
— Я не знаю, что сказать, — пробормотал я ей в шею.
— Ничего не говори.
— Мне хреново.
— Я заметила.
— Ты ужасно романтичная.
— А ты ожидал свечи? На причале? В ноябре?
— Ну вдруг.
— Не надейся.
Я усмехнулся ей в кожу, и она чуть сильнее обняла меня. Её ладонь гладила меня по спине короткими движениями — не успокаивающе, не по-маминому, а так, будто она просто отмечала: ты здесь, я здесь, всё пока ещё не развалилось. И я вдруг понял, что хочу лечь головой ей на колени и уснуть. Как ребёнок. Как человек, который слишком устал быть старшим, сильным, большим и разумным.
Вместо этого я поднял лицо и поцеловал её. Медленно. Без шторма. Без драки. Без того первого голодного срыва. Просто потому, что в этот вечер только её рот казался мне настоящим.
Она ответила сразу. Тоже иначе. Мягче. Но именно эта мягкость и добила меня окончательно.
— Пойдём внутрь, — сказала она шёпотом, когда мы оторвались друг от друга.
— На станцию?
— Да. Или ты хочешь продолжать мёрзнуть ради драматического эффекта?
— С тобой любой эффект драматический.
— Господи, заткнись и пошли.
Внутри станции было тепло от печки, пахло деревом, солью, мокрой одеждой и дизелем. Всё, как всегда. Только теперь рядом была она, и даже этот грубый мужской запах внезапно начал казаться почти домашним. Я скинул куртку, Ника — свою, подошла к окну, глядя на воду. Свет от лампы падал ей на шею, на изгиб спины, на пальцы. Я стоял и думал, что если не подойду сейчас, то сойду с ума по-тихому.
Подошёл. Обнял сзади. Она выдохнула и сразу откинулась мне на грудь.
— Ты меня спасаешь, — сказал я.
— Не смей.
— Что?
— Не превращай это в такую формулировку. Я не хочу быть ещё одной причиной, по которой ты живёшь на износ.
— А кем ты хочешь быть?
Она молчала секунды три. Потом ответила:
— Тем местом, где тебе не надо быть героем.
У меня внутри что-то просто разжалось. Болезненно. Как мышца, которая слишком долго была сведена судорогой.
Я повернул её к себе, взял лицо в ладони и поцеловал снова. На этот раз без всякой осторожности. Потому что после таких слов осторожность уже выглядела трусостью. Она обняла меня за шею, встала на носки, и я почувствовал, как нас обоих уносит. Не в секс даже — глубже. В ту близость, после которой уже нельзя делать вид, что вы просто сошлись на химии и плохой погоде.
Мы целовались долго. С перерывами на вдох, на нервный смешок, на то, чтобы прижаться лбами и опять сорваться. Мои руки скользили по её спине, по талии, по бёдрам — не грубо, но жадно. Она то вцеплялась пальцами мне в плечи, то проводила ладонями по груди через футболку так, что у меня темнело в глазах.
— Ника, — сказал я в какой-то момент, прижавшись лбом к её виску.
— Мм?
— Если ты сейчас скажешь «не надо», я остановлюсь.
— Как великодушно.
— Я серьёзно.
Она подняла на меня глаза.
— А если скажу «надо»?
— Тогда ты сама виновата.
Она улыбнулась той своей опасной, тёмной улыбкой, от которой у меня всегда отказывала половина здравого смысла.
— Тогда надо, Коршунов.
И я, кажется, впервые в жизни перестал пытаться выживать правильно.

Глава 18 Ника

Есть близость, которая строится на флирте. Есть — на любопытстве. Есть — на телесном голоде, когда два человека просто случайно совпадают в плохое время и хорошем возбуждении. То, что произошло между мной и Яром в ту ночь на станции, было не про случайность. Это было похоже на то, как ломается плотина, которую слишком долго держали из последних сил. И вода, вырвавшись, не просто сносит всё — она наконец занимает своё настоящее русло.
Он целовал меня так, будто уже не мог иначе дышать. Я отвечала так, будто давно устала быть собранной, разумной, взрослой и спасательной. У нас обоих не было красивой, выученной нежности. Мы вообще не были людьми мягких сценариев. Но в этом и была вся правда: каждая ласка у нас рождалась не из техники, а из необходимости. Мне нужно было чувствовать его живым. Ему — меня рядом. Всё остальное уже подстраивалось.
Когда он поднял меня на руки и посадил на старый стол у окна, я даже не подумала протестовать. Только засмеялась нервно и прошептала:
— Если ты сейчас уронишь меня на эти дурацкие журналы, я тебя убью.
— Не уроню.
— Самоуверенный.
— С тобой — да.
Я обхватила его ногами за талию, и он замер на секунду, как будто это простое движение ударило по нему сильнее, чем должно. Удивительно, как некоторые мужчины, широкоплечие, мрачные, опытные на вид, вдруг становятся почти уязвимыми от одной женской близости. От того, что ты просто прижимаешься к ним всем телом без остатка. Яр в такие моменты не терял контроль — нет. Он просто начинал быть ещё честнее.
Его руки скользнули мне под свитер, ладони легли на спину. Горячие. Тяжёлые. Жадные ровно настолько, чтобы у меня под кожей всё отзывалось светлой болью. Я поцеловала его в шею, в линию челюсти, в висок, и он коротко выдохнул мне в волосы. Господи, да я могла бы жить на звуке его дыхания. Это, конечно, очень унизительное открытие для женщины с моим характером.
— Ты уверена? — спросил он тихо.
Я отстранилась ровно настолько, чтобы видеть его лицо.
— Если ты ещё раз задашь мне этот вопрос таким голосом, я расплачусь, и это будет ужасно неромантично.
— Значит, не надо спрашивать?
— Надо. Просто... чёрт.
Я провела пальцами по его щеке.
— Я никогда не была уверена в чём-то настолько телом. А оно у меня редко принимает хорошие решения.
— У меня тоже.
— Тогда отлично. Значит, мы оба официально безнадёжны.
Он улыбнулся. Не усмешкой. Настояще. Вот такие моменты и убивают окончательно: не пресс, не плечи, не мужская сила, а то, как суровый человек вдруг улыбается тебе так, будто сам не ожидал, что умеет.
Мы двигались медленно. Дольше, чем позволяли нервы. Потому что торопиться здесь было бы почти оскорблением. Он снимал с меня свитер так, будто разворачивал что-то важное. Я стягивала с него футболку, и ладони у меня чуть подрагивали не от стыда, а от того, насколько мне нравилось смотреть. На шрамы. На силу. На то, как он весь состоит не из гладкой красоты, а из реальной, прожитой, надёжной телесности. Мужчина, которого хочется не любоваться издалека, а трогать. Проверять, убеждаться, что он существует.
Когда он коснулся губами моей ключицы, потом ниже, я запрокинула голову и на секунду зажмурилась, потому что в теле стало слишком много света. Да, света. Иначе я это назвать не могу. После выгорания, после всех этих месяцев, когда кожа была просто формой, а не территорией, вдруг снова почувствовать себя живой — это почти страшно. Почти как воскресение без предупреждения.
— Не смотри на меня так, — прошептала я.
— Как?
— Будто я сейчас важнее всего на свете.
Он поднял голову.
— А если так и есть?
— Тогда ты очень плох в расстановке приоритетов.
— Согласен.
— И почему это так действует...
— Потому что ты тоже плохая в них.
Я рассмеялась сквозь дыхание, а потом уже не смогла смеяться — только тянуть его к себе, целовать, касаться, просить без слов и словами. Мне нравилось в нём всё: тяжесть рук, терпение, которое он проявлял специально для меня, и то, как за этим терпением всё равно чувствовалась натянутая, почти болезненная потребность быть ближе. Мы оба были слишком голодные — не в прямом смысле, а глубже. И этот голод наконец получил имя.
Когда между нами осталось совсем мало ткани и ещё меньше воздуха, Яр вдруг остановился, уткнулся лбом мне в плечо и сказал почти в кожу:
— Ника.
— Мм?
— Я сейчас очень стараюсь не думать, что ты потом исчезнешь.
Я открыла глаза.
— Яр...
— Я знаю, дурацкая мысль.
— Нет.
Я взяла его лицо в ладони.
— Посмотри на меня.
Он поднял взгляд.
— Я здесь. Сейчас — точно. Не убегай вперёд.
— Я не умею иначе.
— А я не умею обещать на десять лет вперёд.
— И не надо.
— Тогда что надо?
Я поцеловала его. Очень мягко.
— Надо просто быть здесь.
Иногда близость лечит не телом, а тем, что в ней перестаёшь хотеть исчезнуть. С ним я не чувствовала привычной внутренней расщеплённости — когда одна часть тебя участвует, а другая наблюдает сверху, оценивает, готова в любой момент отступить. С Яром я была целиком. Это пугало. И именно поэтому было правильно.
Когда всё наконец случилось, мир не рухнул, не взорвался и не заиграл скрипками. За окном шумело море, в углу потрескивала печка, старый стол недовольно скрипел под нами, а я держалась за плечи мужчины, которого любила так сильно, что у меня внутри не осталось ни одного безопасного места. И именно в этом, наверное, и была вся красота. Не в идеальности. В правде.
Потом мы долго лежали на узком диване в комнате отдыха, кое-как укрывшись его курткой и моим свитером, как двумя свидетельствами плохой организации и отличного решения. Я устроилась у него на груди и слушала сердце. Большое, сильное, упрямое. Сердце мужчины, который так давно жил в режиме «спасать», что забыл, как просто быть.
— Ты храпишь? — спросила я сонно.
— Нет.
— Очень жаль. Я уже представляла, как убью тебя под утро.
— Романтика.
— Я же говорила, со мной не соскучишься.
— Я в курсе.
Он погладил меня по волосам.
— Ника.
— Мм?
— Спасибо.
— За что именно? Тут большой выбор.
— За то, что не ушла.
Я подняла голову и посмотрела на него.
— Ты тоже.
Он коснулся моих губ пальцем — медленно, будто запоминал. И в этот момент я поняла, что всё. Я пропала окончательно. Не «влюбилась», не «увлеклась», не «сильная химия». Пропала. Потому что рядом с ним мне впервые за очень долгое время не хотелось быть эффективной, полезной, нужной, собранной. Мне хотелось жить. И это было страшнее любой страсти.
Телефон завибрировал около трёх ночи. Мы оба вздрогнули. Мир напомнил, что он не отменён.
Я потянулась за телефоном, посмотрела на экран и похолодела. Сообщение с незнакомого номера.
«Если хочешь и дальше копаться в старом шторме — смотри, чтобы самой не захлебнуться. И Коршунова придержи. Ему не понравится, что ты уже не всё ему сказала».
У меня ледяной волной прошло по животу.
— Что? — сразу спросил Яр, приподнимаясь.
Я успела заблокировать экран на долю секунды раньше, чем он увидел.
И вот это было то самое мгновение, когда любовь и страх окончательно сцепились зубами.
— Ничего, — сказала я слишком быстро.
Он посмотрел на меня. Долго. Слишком внимательно.
— Ника.
— Просто спам.
— В три ночи?
— Мир полон творческих людей.
Он не поверил. Конечно, не поверил. Но, может быть, усталость, ночь и наша близость всё ещё удержали его от жёсткого вопроса.
— Покажи.
— Потом.
— Почему?
— Потому что я сейчас не хочу впускать сюда ничего грязного.
Он смотрел ещё секунду. Потом очень медленно кивнул. И это было хуже любого давления. Потому что в этом кивке уже поселилось новое подозрение.
Я положила телефон экраном вниз и легла обратно, прижавшись к нему. Яр обнял меня. Снаружи всё выглядело почти так же — двое людей после любви, море, тишина, тепло. Но внутри я уже знала: следующая трещина пошла.
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Подозрение — дрянная штука. Если оно однажды попадает внутрь, то потом прорастает даже в самых тёплых моментах, как плесень в старом дереве. Утром после ночи с Никой я должен был чувствовать только одно: ту странную, почти юношескую лёгкость, которая бывает, когда просыпаешься рядом с человеком и мир на секунду кажется не враждебным, а просто большим. И я действительно это чувствовал. Пока не вспомнил, как она спрятала экран телефона.
Слишком быстро. Слишком ловко. Слишком виновато.
Она спала у меня на плече, волосы рассыпались по куртке, лицо было тихое — редкое для неё состояние. Во сне Ника выглядела моложе и беззащитнее, чем позволяла себе наяву, и это всегда било под дых. Я лежал и думал, что, наверное, впервые за долгое время боюсь не остаться один, а сделать что-то, после чего она уйдёт.
Потом её телефон снова завибрировал.
Ника даже не проснулась сразу. Я взглянул на экран машинально — он лежал почти у моей руки. Сообщение не открылось полностью, но первой строки хватило:
«Ты зря молчишь. Он всё равно узнает...»
Дальше текст не помещался.
У меня в груди стало очень тихо. Так тихо, что я сразу понял — вот оно. Не просто рабочая тайна, не просто «потом расскажу». Что-то она всё-таки оставила у себя. После обещания. После ссоры. После всего.
Я не стал читать дальше. Не потому, что благородный. Потому что увиденного уже хватило. Всё остальное было бы просто добиванием.
Когда Ника проснулась, я уже сидел у окна, одетый, с кофе в руке. Она потянулась, открыла глаза и сначала улыбнулась — сонно, почти невозможно нежно. Потом увидела моё лицо. И улыбка исчезла.
— Что случилось?
— Хороший вопрос.
Она села, обхватив колени простынёй.
— Яр...
— Кто написал тебе ночью?
Пауза.
Маленькая. Но достаточная.
— Неважно.
— Не лги мне сразу после того, как мы спали вместе. Это уже даже не иронично.
Она вздрогнула, будто от пощёчины. И я возненавидел себя за тон, но уже было поздно.
— Я не лгу.
— Тогда скажи.
— Это касается...
— Меня? Дэна? Власова? Тебя? Какой вариант выбрать, чтобы угадать?
— Не надо так.
— А как надо, Ника? Очень вежливо? После того как ты уже второй раз решаешь, что мне можно знать, а что нет?
Она отбросила одеяло, встала, на ходу натягивая свитер. Движения были резкие, почти злые. Я слишком хорошо знал этот режим: сначала защита, потом нападение, а за этим уже паника.
— Ты подглядывал мой телефон?
— Он лежал экраном вверх.
— Это не ответ.
— А твой «неважно» — не объяснение.
Она отвернулась, проводя ладонями по волосам. Я видел, как у неё дрожат пальцы. И всё равно не мог остановиться. Потому что в этот момент болело уже не только прошлое. Настоящее тоже.
— Что ты скрыла?
— Я ничего не...
— Хватит.
Голос у меня сорвался сам.
— Хватит, Ника. Я не вынесу, если ты сейчас опять начнёшь решать за меня.
Она резко повернулась.
— А я не вынесу, если ты опять всё сведёшь к тому, что один страдаешь правильно!
— Это не про страдание! Это про доверие!
— Я пытаюсь тебя защитить!
— Я не просил!
— Иногда люди не просят, потому что слишком привыкли умирать стоя!
Тишина после этой фразы была оглушительной. Море шумело за окном, печка щёлкнула, где-то скрипнула доска — а между нами встало всё, что каждый пытался не договаривать.
— Что в сообщении? — спросил я уже очень тихо.
Она закрыла глаза.
— Угроза.
— От кого?
— Не знаю.
— Что именно?
— Что если я продолжу копать, мне лучше «не захлебнуться». И что тебе не понравится то, что я уже не всё тебе сказала.
У меня холодно сжалось внутри. Не из-за угрозы даже. Из-за последней части.
— И они правы?
Она молчала.
— Ника.
— Есть ещё кое-что.
— Что.
— В районной базе я нашла упоминание о неучтённой поставке препарата. А потом ещё... ещё выяснила, что за день до шторма кто-то вызывал медиков к причалу до официальной тревоги. Мужчина, спутанность сознания, отказ от госпитализации. Я не была уверена, что это Дэн.
— И не сказала.
— Я хотела проверить!
— И не сказала.
Она шагнула ко мне.
— Послушай...
— Нет, это ты послушай.
Я встал.
— Ты знала. Ты опять знала больше, чем сказала. После всех разговоров. После обещания. После того, как смотрела мне в глаза.
— Я боялась за тебя!
— А я просил тебя быть за меня?
— Я любила тебя!
— А любить — это врать?!
Она отшатнулась так, будто я действительно ударил её. У меня самого в груди всё оборвалось от этой фразы. Но вернуть было уже нельзя.
— Яр...
— Ты решила, что имеешь право выбирать, с чем мне жить?
— Нет.
— Именно это ты и сделала.
Она смотрела на меня огромными тёмными глазами, и в них уже стояла не только злость. Боль. Та самая, от которой хочется немедленно заткнуться и прижать человека к себе. Но если бы я сейчас её коснулся, я бы сам себя потом презирал. Потому что нельзя одновременно требовать правды и делать вид, что предательство не задело.
— Я не хотела так, — прошептала она.
— А как ты хотела?
— Я хотела успеть до того, как ты всё разрушишь.
— Поздравляю. Разрушила ты.
Эта тишина потом ещё долго будет звучать у меня в голове. Дольше, чем крики. Дольше, чем признания. Потому что именно в ней мы оба поняли: сейчас ломается не ссора. Доверие.
Она первой отвела взгляд. Потом очень медленно взяла куртку со стула.
— Я уйду, — сказала она.
— Да.
— И это всё?
— А чего ты ждёшь?
— Не знаю. Что ты остановишь. Что скажешь, что тоже боишься. Что...
Она осеклась.
— Неважно.
— Вот именно. Снова неважно.
Она застыла у двери. Потом, не оборачиваясь, тихо сказала:
— Я не врала тебе о главном.
— А о чём?
— О том, что люблю.
Дверь закрылась. Не хлопнула. Просто закрылась.
Я остался на станции один, посреди комнаты, в которой ещё пахло ей, нашей ночью, печкой и грядущей катастрофой. И самое мерзкое было в том, что я всё ещё любил её ровно так же сильно. Может, даже сильнее.
Просто теперь это чувство стояло по колено в битом стекле.
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Есть боль, которой ты боишься заранее. Потери, смерть, диагнозы, звонки среди ночи — к ним хотя бы морально готовишься, даже если это ничего не меняет. А есть та, которую ты создаёшь собственными руками, почти из лучших побуждений, и потому потом ненавидишь себя особенно ярко. Я шла по набережной от станции к медпункту, и мне казалось, что весь город слышит, как во мне что-то рвётся.
Я не плакала. Не потому, что сильная. Просто у меня слёзы всегда приходят позже, когда уже поздно кому-то что-то доказать. Сначала у меня включается режим санитарной обработки: дойти, дышать, не рухнуть. Море справа было серым, злобным, ветер бил в лицо, чайки орали как одержимые, а мне хотелось только одного — лечь где-нибудь между волнорезом и мусорным баком и не вставать недели две.
В медпункте было светло, тепло и беспощадно обычно. Жизнь не остановилась. У женщины гипертонический криз, у ребёнка температура, у старика приступ подагры, у Миши сломалась ручка, что по его лицу выглядело почти как национальная трагедия. Я вошла, и Лидия Сергеевна сразу подняла на меня глаза. Опытные женщины умеют читать катастрофы по походке.
— Что случилось? — спросила она тихо.
— Всё.
— Содержательно.
— Мы поссорились.
— Это я и без диплома вижу. Насколько плохо?
Я посмотрела на неё.
— На уровне «он сказал, что я разрушила всё».
Лидия Сергеевна медленно сняла очки.
— А ты разрушила?
Я сжала челюсть.
— Частично.
— Тогда не стой столбом. Иди работай. Потом пострадаешь.
Ненавижу, когда умные люди говорят правильные вещи не тем тоном, который позволяет красиво рухнуть.
Я работала. На автопилоте, с каменным лицом, с внутренним ощущением, что у меня вскрыли грудную клетку и забыли зашить. Несколько раз ловила себя на том, что автоматически прислушиваюсь к дверям. Не приедет ли. Не войдёт ли. Не скажет ли что-то. Неважно что. Хоть ещё больнее. Лишь бы не эта тишина.
К обеду начались разговоры о приближающемся серьёзном шторме. Настоящее предупреждение. Не «подует сильнее», не «рыбакам быть внимательнее». По рации передавали усиление ветра, подъём волны, риск подтопления нижней части набережной к ночи. Город сразу пришёл в знакомое приморское возбуждение: кто-то бежал укреплять витрины, кто-то тащил лодки выше, кто-то закупал хлеб так, будто шторм — это локальный апокалипсис с дефицитом булок.
И где-то в центре всего этого был Яр. Конечно. Такие, как он, не умеют пережидать стихию дома.
Я пыталась не думать о нём, что, разумеется, делало ситуацию только хуже. Наконец, под вечер не выдержала и поехала на станцию под предлогом передать аптечку и уточнить список экстренных контактов. Великолепное враньё. Просто образец профессиональной деформации: если не можешь прийти как женщина, приходи как фельдшер.
На станции пахло мокрым деревом, металлом и мужским напряжением. Все носились, закрепляли, проверяли, грузили. Я увидела Яра сразу — у дальнего катера, в тёмной водонепроницаемой куртке, с капюшоном за спиной, мокрый, собранный и настолько не мой в эту минуту, что у меня внутри всё опять свело.
Он увидел меня тоже. Но не подошёл. Просто коротко посмотрел — и отвернулся к Глебу, продолжая говорить о тросах, моторе и маршрутах эвакуации. Ну конечно. Потому что даже если у тебя сердце разорвано, шторм всё равно по расписанию.
Я стояла у входа с аптечкой в руке и чувствовала себя идиоткой. Или бывшей. Или обоими вариантами сразу.
— Ты чего тут? — спросил Глеб, пробегая мимо.
— Принесла медикаменты. На случай, если ваши мужчины опять решат мериться бессмертием.
— Прекрасно. Поставь вон туда.
Он уже почти убежал, но задержался на секунду, посмотрел на меня внимательнее и очень тихо добавил:
— Не сегодня, ладно? У него и так на грани.
Я кивнула. Потому что говорить было нечем.
Пока я раскладывала ампулы и бинты, подошёл Яр. Не вплотную. На метр. Как будто между нами теперь официальная линия фронта.
— Спасибо, — сказал он.
— Не за что.
— Ещё что-то?
Вот это «ещё что-то» прозвучало так вежливо, что захотелось плюнуть ему в лицо и поцеловать одновременно. Стабильный набор, в общем.
— Нет. Просто...
Я сглотнула.
— Будь осторожен.
Он молча смотрел на меня. Долго. Потом кивнул.
— Ты тоже.
И ушёл.
Вот так иногда и заканчивается любовь. Не криком, не изменой, не громким финалом. А двумя людьми, которые всё ещё любят друг друга, но уже не знают, как дотянуться без боли.
К ночи шторм действительно пришёл. Такой, что окна дрожали в рамах, а море за домами ревело, как если бы под городом завели гигантский двигатель. Мы с Лидией Сергеевной остались в медпункте почти полным составом — вызовы сыпались один за другим. Порезы, падения, паника, гипертонические кризы, вывихи, старики, дети, туристы, которые зачем-то решили в такую погоду пойти смотреть волны «поближе». Человеческая глупость, как обычно, не зависела от прогноза.
Около полуночи пропала связь с частью набережной. Потом пришло сообщение о подтапливании старого складского района у порта. Ещё через пятнадцать минут — что кто-то застрял на складе во время обрушения ворот. Спасатели уже выехали. Я сразу поняла, кто там.
— Я еду, — сказала я, хватая куртку.
— Нет, — отрезала Лидия Сергеевна.
— Там нужны медики.
— Там уже есть бригада от района.
— Там Яр.
— А вот это уже не медицинский аргумент.
Я посмотрела на неё.
— Для меня — да.
Она выругалась себе под нос, потом сунула мне в руки сумку с набором.
— Если тебя смоет, я лично тебя убью.
— Очаровательно.
— Я стараюсь.
На складе был ад, версия два. Ветер швырял дождь поперёк, фонари мигали, железо грохотало, как артиллерия. Полсклада уже было в воде по колено, один пролёт обвалился, люди орали, кто-то тащил оборудование, кто-то — коробки, будто товар всё ещё важнее костей. И среди всего этого — Яр. В каске, мокрый, злой, командующий так, словно сам шторм подписал с ним временное перемирие.
Он увидел меня не сразу. А когда увидел — лицо у него стало таким, что я, наверное, должна была развернуться и уйти. Но, к сожалению, я не из тех женщин, которых хорошо останавливает мужская ярость, если рядом кто-то истекает кровью.
— Ты какого чёрта здесь?! — рявкнул он, подлетая ко мне.
— Работаю!
— Я просил тебя быть осторожной!
— А я просила тебя не умирать, и что? Мы оба плохо справляемся!
Он хотел сказать что-то ещё, но за его спиной закричали, что внутри под завалом человек. И всё. Мир снова сделал за нас выбор. Когда рядом опасность, личные драмы временно переводятся в режим «потом».
Мы работали рядом, как всегда, слишком слаженно для двух людей, которые только что почти уничтожили друг друга. Он вытаскивал, я сортировала, перевязывала, проверяла сознание, кричала, чтобы кто-то принёс щит, ругалась на паникующих. В такие минуты тело помнит лучше сердца. И, может быть, именно поэтому у нас всё ещё получалось.
Пока не ударила вторая волна.
Старые ворота на боковой стороне склада не выдержали. Вода с мусором, досками и чем-то металлическим рванула внутрь так резко, что всех швырнуло кто куда. Я успела только схватиться за балку, но нога поехала по мокрому полу, и в следующую секунду меня снесло. Вода ударила ледяной стеной, вывернула дыхание, швырнула в бок. Я вцепилась в что-то руками и на секунду поняла только одно: вот так и тонут не в море, а в человеческом хламе.
— НИКА! — услышала я сквозь грохот.
А потом меня выдернули. Резко. Жёстко. Больно. Чьи-то руки обхватили меня под рёбра, почти подняли из воды, потащили назад. Я закашлялась, ударилась коленом, вдохнула и увидела его.
Яр.
Лицо белое от ярости, глаза чёрные, как сама эта ночь.
— Ты совсем охренела?! — заорал он мне в лицо, перекрывая вой ветра. — Я же сказал — быть осторожной!
Я задыхалась, дрожала, мокрая насквозь, и всё, что смогла выдать, было:
— Ты... первый... начни...
Он на секунду закрыл глаза. А потом, не спрашивая, сорвал с себя тяжёлую мокрую куртку и завернул меня в неё, как тогда, в самую первую ночь. Только сейчас в этом жесте было уже не раздражение мужчины на упрямую женщину. Сейчас это была чистая, бешеная, невыносимая любовь, которая почти всегда выглядит как крик.
— Безмозглая, — прохрипел он, прижимая куртку у меня на плечах. — Ты просто безмозглая.
— Сам такой, — выдохнула я, стуча зубами.
— Заткнись.
— Не могу.
— Это я уже понял.
И вот прямо там, посреди обрушенного склада, воды, железа и чужих криков, я вдруг поняла: как бы больно он ни сделал мне утром, как бы больно я ни сделала ему, между нами всё ещё есть что-то сильнее обиды. Сильнее даже гордости. Потому что в момент, когда меня чуть не смыло, он не выбирал — спасать или наказывать. Он просто бросился.
Некоторые признания не говорят словами.

Глава 21 Яр

Когда я увидел, как её смывает второй волной, у меня внутри не осталось вообще ничего человеческого. Ни логики, ни рассудка, ни остатка цивилизованности. Только одно: нет. Не с ней. Не так. Не у меня на глазах. Не после всего.
Я успел схватить её за куртку и подмышки уже почти в потоке, вытащил на сухой участок, сам поскользнулся, врезался плечом в металлическую стойку, но боли даже не почувствовал. В такие секунды организм честно выбирает приоритеты. Боль можно потом. Паника — нельзя.
Она сидела, дрожала, мокрая, живая, с моей курткой на плечах, и всё, что мне хотелось, — прижать её к себе и больше никуда не пускать. Вместо этого я, как обычно, начал орать. Великолепная эмоциональная грамотность. Образец.
Но кричал я не долго. Некогда было. Завал внутри склада сдвинулся, кто-то заорал, что одного рабочего снова не видно. Я дал команду вывести людей, раскидал задачи и пошёл обратно в воду. Потому что если в такие моменты останавливаться на чувства, можно потом собирать трупы и отношения одновременно. Сначала трупы.
Через полчаса мы вытащили всех живых, двоих отправили в тяжёлом, одного уже без шансов. И вот когда суета чуть отступила, адреналин пошёл вниз, а ветер всё ещё лупил в лицо, я снова увидел Нику. Она стояла у машины медпункта, всё ещё в моей куртке, бледная, с мокрыми волосами и глазами, в которых было слишком много того, чего я уже не хотел уметь различать.
— Ты поедешь обратно, — сказал я, подходя.
— Нет.
— Ника.
— Нет.
— Это не спор.
— А мне плевать.
— Тебя только что чуть не смыло.
— Тебя тоже, если что!
— Я не про себя говорю.
— Конечно. Ты же у нас бессмертный псих.
Я шагнул ближе. И тут нас обоих, наверное, должно было разнести окончательно — от усталости, злости, страха, любви, всего сразу. Но вместо этого я просто взял её лицо мокрыми ладонями и сказал очень тихо:
— Я не могу сейчас ещё и за тебя бояться.
Она замерла.
— А я уже боюсь, — прошептала она. — Давно.
Вот и всё. Снова. Ни одного нормального разговора. Только правда, которая прёт наружу в самые неподходящие секунды.
Я притянул её к себе. Не для поцелуя сначала — просто обнять. Почувствовать вес. Тепло. Живость. Ника уткнулась лбом мне в грудь и на секунду сжала пальцами спину так сильно, будто тоже проверяла: я ещё здесь.
— После этого мы поговорим, — сказал я ей в волосы.
— Поругаться?
— Да.
— Отлично. Жить будем.
— Видимо.
Из рации заорали, что у старого мола сорвало лодку с двумя людьми. Конечно. Шторм никогда не приходит один — он всегда с друзьями. Я отпустил Нику, посмотрел ей в лицо.
— В машину. Сейчас же.
— Нет.
— Господи.
— Я поеду с вами.
— Ты еле стоишь.
— А ты думаешь лучше не станешь, если будешь знать, что я тут одна?
— Это манипуляция.
— Да. И очень качественная.
Я выругался. Потому что спорить было бессмысленно. Она бы всё равно поехала — хоть в багажнике. И, если совсем честно, мысль оставить её сейчас где-то вне поля зрения действительно казалась невыносимой.
— Ладно. Но если не слушаешься — свяжу.
— Вы очень однообразны в угрозах.
— А ты слишком плохо влияешь на моё воображение.
Она фыркнула. И от этого я чуть не улыбнулся. В разгар шторма, после ссоры, после почти утопления — чёртова женщина всё равно умудрялась вернуть меня в чувство одним дурацким фырканьем.
Мы пошли к катеру вдвоём. Волна уже лезла на пирс, ветер дрался с каждым шагом. Ника двигалась рядом собранно, быстро, без лишних слов. Мокрая куртка, мои рукава до костяшек, чужая жизнь на кону — и всё равно она была самой красивой катастрофой на этом побережье.
Катер бился о причал, как живой. Глеб уже заводил мотор, ещё двое парней грузили верёвки и термоодеяла. Ника запрыгнула последней, и я автоматически схватил её за талию, помогая удержаться. Ладонь осталась у меня в памяти дольше, чем положено в такую минуту.
— Потом, — сказала она, глядя мне прямо в глаза.
— Что потом?
— Всё потом. Сейчас — работа.
— Согласен.
В море было хуже, чем на берегу. Волна шла косо, с брызгами ледяной пены, дождь лупил в лицо, фонарь выхватывал только клочья темноты. Мы нашли лодку у старого мола — перевёрнута, людей видно не было. Один из мужчин держался за бетонную опору, второй исчезал и появлялся в чёрной воде, как тряпичная кукла. Действовать надо было быстро. Очень быстро.
— Я пойду, — сказал я, натягивая страховку.
— Нет, — мгновенно отозвалась Ника.
— Что — нет?
— Ты уже убил плечо об стойку. Я видела. У тебя правая рука идёт жёстко.
— Справлюсь.
— Яр...
— Не сейчас.
— Именно сейчас!
Мы почти рычали друг на друга на фоне шторма. Глеб посмотрел на нас как человек, который давно понял, что никакая стихия не страшнее двоих влюблённых идиотов.
— Ребят, — сухо сказал он, — если вы уже решили развестись посреди спасоперации, то хотя бы после того, как вытащим мужика.
Я едва не рассмеялся. Ника тоже дёрнула губами. И эта мизерная трещина в напряжении спасла нас обоих от потери времени.
— Я иду, — сказал я уже без спора. — Ты принимаешь.
— Ладно. Но если сорвёшься, я тебя с того света верну только ради того, чтобы придушить.
— Очень мотивирует.
Я прыгнул в воду.
Холод ударил, как бетонная стена. Штормовое море всегда бьёт не только по телу. Оно залезает в голову, пытаясь сбить ориентацию. Но я знал эту воду слишком давно. Знал, как она врет, как тянет, где даёт секунду, а где сразу берёт горло. До мужчины у опоры добрался быстро, зафиксировал, подал знак. Сложнее было со вторым — его уже начало уводить под бетон. Когда я вытаскивал его к катеру, плечо дало о себе знать так резко, что на секунду потемнело в глазах.
И именно в эту секунду я услышал Нику.
— Яр! Левее! Ещё! Держи голову! Яр, смотри на меня!
Некоторые голоса в шторме пробиваются даже сквозь воду. Её — пробивался. Потому что я уже был настроен на него, как на сигнал бедствия и спасения одновременно.
Мы затащили обоих в катер. Ника сразу упала на колени рядом со вторым, открыла дыхательные пути, начала работать. Вода стекала с её волос по щекам, губы были синие от холода, руки — точные. Я сел напротив, тяжело дыша, и вдруг поймал себя на том, что смотрю не на спасённого. На неё. На женщину, которую потерял бы — и, кажется, сам не пережил бы этого в том виде, в каком сейчас себя знаю.
На берег вернулись под вой ветра и чей-то хриплый кашель. Мужиков передали скорой. Когда всё наконец хоть на минуту успокоилось, Ника подошла ко мне у катера, молча взяла за повреждённое плечо и нажала ровно туда, куда не надо. Я выругался.
— Болит? — спросила она.
— Нет, мне просто нравится материться на тебя в четыре утра.
— Вывих почти. Или сильное растяжение.
— Потом.
— Сейчас.
— Ника...
— Сейчас, Коршунов.
И вот от такого тона я уже не умел отказываться. Не потому, что боялся. Потому что в нём было слишком много права.
Мы ушли в помещение станции, где гремела печка и пахло горячим металлом. Она велела сесть, стащила с меня мокрую куртку, свитер и начала ощупывать плечо с тем холодным профессионализмом, от которого я всегда одновременно заводился и успокаивался. Чудовищное сочетание.
— Ты весь дрожишь, — сказала она.
— От холода.
— Врёшь.
— Конечно.
Она подняла на меня глаза. И вот тут в маленькой комнате, после воды, страха, спасения и недосказанностей, между нами снова встал тот самый вопрос: что мы вообще теперь друг другу после всей этой боли. Только в этот раз оба уже знали ответ. Хуже. Ближе. Неотменимо.
— Не делай так больше, — сказала она вдруг.
— Как?
— Не бросайся в воду так, будто твоя жизнь стоит меньше любой чужой.
Я посмотрел на неё и понял, что снова пропал. Потому что в её голосе не было упрёка. Там был страх. Чистый, голый, мой.
— А ты не лезь под волну так, будто тебя не жалко, — ответил я.
Она закрыла глаза. Потом очень тихо сказала:
— Яр, мы оба кошмар.
— Да.
— И что теперь?
— Не знаю.
— Очень успокаивает.
— Зато честно.
— Ненавижу твою честность.
— Врёшь.
— Да. Чёрт.
И вот тогда я поцеловал её снова. Потому что если после всего этого не целовать, то зачем вообще было выживать.

Глава 22 Ника

Устали мы оба настолько, что в нормальной жизни, вероятно, должны были просто рухнуть спать на ближайшую горизонтальную поверхность и проснуться через двое суток с лицами людей, переживших локальный конец света. Но у нас была не нормальная жизнь. У нас был шторм, старые тайны, сорванное плечо Яра, моя привычка всё доводить до предела и любовь, которая, как выяснилось, прекрасно выживает даже под завалами и после обмана.
Когда он поцеловал меня в комнате станции, я сначала хотела оттолкнуть. Не потому, что не хотела. Потому что хотела слишком сильно. И потому что всё ещё было больно. Но это, наверное, и есть взрослое чувство — когда боль не отменяет тяги, а тяга не делает вид, будто боли нет.
Он целовал меня осторожнее, чем ночью раньше. Не мягче — осторожнее. Как будто теперь каждое движение было одновременно и желанием, и извинением, и признанием, что он тоже не знает, как всё чинить правильно. Я ответила не сразу. Потом всё же положила ладонь ему на шею, и он выдохнул мне в губы с таким облегчением, что у меня внутри чуть не лопнуло что-то живое.
— Это не значит, что я тебя простила, — прошептал он.
— Это не значит, что я себя простила.
— Плохо.
— Очень.
— И всё равно...
— Да.
Мы стояли лбами друг к другу, слышали, как снаружи воет ветер и хлопают двери, и оба понимали: вернуться к «до» уже не получится. Нужно будет строить что-то новое — с этой правдой, с этим доверием после трещины, с новым знанием о Дэне. И ещё неизвестно, получится ли. Но, по крайней мере, сейчас мы снова были на одной стороне.
Плечо у Яра действительно было не в порядке. Я заставила его сесть, стянула остатки мокрой одежды и, ругаясь, вправила то, что уже почти выворачивалось из допустимого. Он терпел молча. Только однажды выругался так изобретательно, что я даже уважительно хмыкнула.
— Жив? — спросила я, закончив.
— Пока да.
— Очень жаль. Я уже надеялась на красивое вдовство без брака.
— Ты чудовище.
— А ты любишь.
— К сожалению.
И вот как после этого не целоваться снова? Никак. Мы и не пытались.
Но романтика закончилась, когда в комнату влетел Глеб с лицом человека, который за последние шесть часов слишком много видел и уже не удивляется ничему, включая нас.
— Простите, что мешаю семейной терапии, — сказал он, — но Власов объявился. Его люди заметили у старого причального офиса. Похоже, он что-то вывозит, пока половина города борется со штормом.
Я и Яр одновременно замерли.
— Сейчас? — спросил Яр.
— Да. И если вы хотите застать его на горячем, времени мало.
Вот ведь чёрт. Конечно. Конечно, именно сейчас, когда у нас плечо, море, недосып и личная драма на уровне античного театра, правда решает вылезти из норы. Я посмотрела на Яра. Он уже был собран, как пружина. И вот это меня напугало сильнее всего.
— Ты не поедешь один, — сказала я.
— Ника...
— Нет. Даже не начинай.
— Там может быть опасно.
— Да что ты говоришь.
Глеб с видом человека, который уже сто раз пожалел, что вообще вошёл, тихо кашлянул.
— Ребят, я вас, конечно, обожаю, но решать, кто из вас более упрямый, можно по дороге.
С этим было трудно спорить.
Мы поехали втроём. Старый причальный офис стоял в стороне от основного порта, у полузаброшенного участка, где раньше хранили снасти и документы, а теперь, судя по всему, что-то ещё и прятали. Дорогу местами уже заливало, фары едва резали дождь. Яр вёл машину слишком спокойно — а я уже знала: чем он спокойнее снаружи, тем хуже внутри.
— Яр, — сказала я тихо.
— Что?
— Не делай глупостей.
— Поздно просить.
— Я серьёзно.
— Я тоже.
Я стиснула зубы. Иногда любить мужчину — это сплошной тест на умение не придушить его раньше судьбы.
Офис оказался тёмным, только в одном окне мелькал свет. У ворот стояла машина Власова. Глеб заглушил мотор дальше по улице, и мы пошли пешком по мокрому гравию, пригибаясь от ветра. Сердце у меня стучало где-то в горле. Не от беготни. От предчувствия.
— Если что, — шепнула я, — я сначала ору, потом колю, потом уже думаю.
— Запомнил, — отозвался Яр.
— А я вообще бегу, — сообщил Глеб. — Но морально с вами.
Мы подошли к двери как раз в тот момент, когда внутри кто-то громко выругался. Потом — глухой звук падающего ящика. Потом голос Власова. Узнаваемый, гладкий даже на нервах.
— Быстрее! Пока эти идиоты тонут, мы должны всё убрать!
У меня по спине пошёл ледяной ток. Яр посмотрел на меня. В его глазах не осталось уже ничего мягкого.
Он открыл дверь без стука.
Внутри было трое. Власов, ещё двое его людей и стол, заваленный коробками, папками, какими-то ампулами и пакетами. Свет аварийной лампы делал всех похожими на участников плохого сна. Власов поднял голову, увидел нас и на секунду застыл. Совсем ненадолго. У таких гадов реакция хорошая.
— Ну надо же, — сказал он. — Прямо семейный подряд.
— Отойди от стола, — тихо сказал Яр.
— А то что?
— А то я перестану разговаривать.
Мне стало страшно. По-настоящему. Потому что Яр не кричал. И вот это его тихое состояние всегда означало максимум опасности.
— Яр, — сказала я.
— Не сейчас.
— Именно сейчас!
Власов усмехнулся.
— О, так она тебе ещё и командует? Не знал, что у Коршунова появился дрессировщик.
Я не выдержала первой.
— А я не знала, что у вас всё ещё хватает наглости говорить после того, как вы людей под шторм пихали под химией.
Его взгляд метнулся ко мне.
— Осторожнее, фельдшер. Слова — вещь дорогая.
— А трупы — дешевле?
— Не драматизируй.
— Да пошёл ты, — тихо сказал Яр и шагнул к нему.
Дальше всё случилось быстро и грязно. Один из людей Власова метнулся к боковой двери, Глеб кинулся за ним. Второй потянулся к ящику — я не знаю, что там было, оружие или документы, — и я совершенно автоматически швырнула в него тяжелую металлическую аптечку, которую зачем-то всё ещё держала в руках. Попала. Мужик взвыл и согнулся. Польза от фельдшера в неожиданных ситуациях недооценена.
А Яр уже был у Власова.
Я успела только увидеть, как они врезаются в стол, как лампа качается на проводе, как на пол летят бумаги, коробки, ампулы. Власов был не так уж слаб, но против Яра, который пять лет носил в себе похороненный шторм, у него шансов было примерно как у бумажного стаканчика против буксира.
— Это ты его туда затащил? — рявкнул Яр, вжимая его в край стола.
— Отпусти...
— Это ты?!
— Он сам...
— Не смей.
Я видела лицо Яра. И поняла: ещё секунда — и он его убьёт. Не фигурально. Реально. А потом с этим жить ему. Нам. Всем. И, возможно, это было бы даже недостаточно для такой боли.
Я бросилась к ним.
— ЯР!
Он не услышал. Или не захотел.
Тогда я вцепилась ему в плечо — больное, да, подло, но времени на нравственную чистоту не было. Он дёрнулся, ослабил хватку на долю секунды. Этого хватило.
— Посмотри на меня! — крикнула я прямо ему в лицо. — Не давай ему забрать у тебя ещё и это!
Он замер. Тяжело дыша, белый от ярости, мокрый, страшный. Власов под его рукой захрипел и сполз на пол. Где-то снаружи грохнуло так, что задребезжали стёкла. Мир напоминал, что шторм ещё не кончился.
— Яр, — сказала я уже тише, держа его взгляд. — Не так.
Он смотрел на меня секунды две. Или вечность. Потом медленно отпустил Власова и отступил. Я впервые видела, как человеку физически больно не ударить. Именно не ударить.
Глеб вернулся с тем вторым — скрученным, матерящимся, живым.
— Полицию вызвал, — выдохнул он. — И людей порта. Тут, кстати, не только документы. Тут препараты. И журналы. И, кажется...
Он поднял одну из папок.
— Да. Платёжки. На имя Дэна тоже.
Я закрыла глаза на секунду. Всё. Всё сходилось.
Власов сидел у стола, держась за горло, и смотрел на нас уже без своей гладкой улыбки. Только со злобой.
— Вы ничего не докажете, — прохрипел он.
— Может быть, — сказала я. — Но ты уже не сотрёшь это штормом.
Яр молчал. Просто стоял рядом. И я чувствовала, как его колотит. Не от холода. От того, что правда наконец обрела лицо. Очень мерзкое лицо. И всё равно это было лучше, чем пустота.
Снаружи завыла сирена. Полиция или аварийные. Всё равно. Главное — мы успели.
Правда всплыла.
И, как любая вещь, долго лежавшая на дне, пахла не победой. Гнилью.

Глава 23 Яр

Когда правда наконец перестаёт быть догадкой и становится человеком, которого можно схватить за ворот, мир почему-то не облегчает тебе дыхание. Наоборот. Становится ещё тяжелее. Потому что раньше ты боролся с тенью, а теперь перед тобой сидит конкретная мразь с разбитой губой и говорит, что ничего не докажешь.
Полиция приехала быстро — спасибо шторму, когда все на нервах и мобилизации. Потом приехали люди из порта. Потом кто-то из района, потом ещё какие-то лица, которых я давно не видел и не хотел бы видеть снова. Началась обычная официальная возня: протоколы, вопросы, коробки, журналы, изъятие ампул, попытки Власова играть в невиновного бизнесмена, который «ничего не знает о содержимом». Я стоял в стороне, и меня трясло. Не снаружи — глубже. Как будто внутри слишком долго натягивали трос, и вот он наконец перестал скрипеть и просто начал рваться волокно за волокном.
Ника была рядом. Не прилипала, не суетилась, не изображала из себя ангела-миротворца. Просто оставалась в поле зрения. Периодически отвечала на вопросы, показывала, где что нашла, спорила с каким-то важным типом в плаще так, что тот дважды забыл, зачем вообще приехал. Это почему-то заземляло. Если в комнате есть Ника, мир не становится добрее. Но становится понятнее.
В какой-то момент один из районных следователей отвёл меня в сторону. Молодой, усталый, уже мокрый до белья.
— Коршунов, — сказал он, — на словах тут много чего. Но чтобы дело реально пошло, нужны ещё показания и экспертизы. По препаратам, по журналам, по финансам. Старое дело поднимать тяжело.
— Поднимайте.
— Мы поднимем. Я просто предупреждаю: это не будет красиво и быстро.
— Мне плевать на красиво.
Он кивнул и пошёл дальше. А я остался стоять, глядя на чёрную воду за окнами. Плевать на красиво. Да. Но, кажется, уже не плевать на другое. На то, кто рядом со мной, пока это всё происходит.
Ника подошла чуть позже, когда часть людей уже разъехалась, а Власова увезли — пока не как убийцу, но уже и не как хозяина жизни. В помещении сразу стало тише. И только тогда я понял, насколько вымотался.
— Ты белый, — сказала она.
— Комплимент так себе.
— Садись.
— Не хочу.
— Яр.
Вот этот тон.
— Ладно.
Я сел на ящик, Ника встала передо мной, расставив ноги, как капитан внутренней службы по борьбе с чужим самоуничтожением. На её щеке была грязная полоска, волосы растрепались, губы обветрились. Самая красивая женщина на всём этом проклятом побережье. Неудачный момент для романтических выводов, но кто меня спрашивал.
— Дыши, — сказала она.
— Я дышу.
— Нет. Ты сейчас существуешь на силе злости. Это не то же самое.
Я чуть не рассмеялся. Вот за что она мне досталась? За какие грехи, что именно такая? Человеку в моём состоянии положено либо выпить, либо сломать кому-нибудь челюсть, либо уйти в море до утра. А мне досталась женщина, которая требует дышать и смотрит так, будто отказ — это личное оскорбление.
Я послушался. Сделал вдох. Потом ещё один.
— Хорошо, — сказала она. — А теперь скажи мне самую честную вещь, которую можешь.
— Ненавижу тебя.
— Врёшь. Давай дальше.
— Я не знаю, что чувствую.
— Уже лучше.
— Я хочу убить его.
— Это ожидаемо.
— И хочу лечь где-нибудь на пирсе и не двигаться три дня.
— Тоже ожидаемо.
— И ещё...
Я замолчал.
— Что?
— И ещё я всё время думаю, что если бы не ты...
Она мягко покачала головой.
— Не делай из меня ответ на всё.
— Почему?
— Потому что я не хочу быть твоим кислородным баллоном, Яр. Я хочу быть человеком.
— Ты и есть.
— Тогда не перекладывай на меня весь смысл того, что сейчас с тобой происходит.
— Я не...
— Перекладываешь. Чуть-чуть. Я вижу.
Чёрт. Она снова была права. И это бесило даже тогда, когда спасало.
— Тогда самая честная вещь? — переспросил я.
— Да.
Я поднял на неё глаза.
— Я бы без тебя сегодня всё испортил.
Она долго смотрела на меня. Потом кивнула.
— Вот. Это честно.
— И мне от этого не легче.
— Никто не обещал.
Снаружи снова завыл ветер. Здание тряхнуло. Где-то хлопнула дверь. Шторм не собирался быстро кончаться.
— У людей на втором волнорезе сорвало электричество, — сообщил Глеб, влетая внутрь. — И есть сигнал, что на лодочной стоянке внизу кто-то застрял.
Я закрыл глаза на секунду. Ну конечно. Когда жизнь видит, что ты на грани, она всегда добавляет пару задач сверху.
— Поехали, — сказал я, вставая.
Ника тут же шагнула вперёд.
— Я с вами.
— Нет.
— Даже не начинай.
— Ника...
— Яр.
— Ты и так...
— Я уже здесь. Прими как стихийное бедствие.
Глеб посмотрел на нас с откровенным уважением человека, который давно понял, что шторм — это не только на улице.
Спорить не было времени. Мы снова прыгнули в машину, потом в катер, потом снова в воду. Эта ночь никак не хотела закончиться. Второй участок оказался хуже первого: ветер шёл вдоль берега, волна накрывала сходни, на стоянке уже плавали какие-то доски, канистры, мусор, обрывки чьей-то чужой жизни. Внизу действительно застряли двое — мужчина и подросток, прижатые к металлической решётке водой и страхом.
Мы работали как машина. Как хорошо сломанная, давно знакомая машина. Я спускался первым, страховал, Ника принимала, укрывала, проверяла, орала на парня так, что тот перестал истерить просто от уважения. И в этот момент я вдруг подумал, что, наверное, именно это и есть наша настоящая совместимость: не в том, что мы целуемся до темноты в голове. А в том, что в аду у нас неожиданно одинаковый язык.
Когда мы вытащили последнего и вернулись к катеру, волна ударила особенно сильно. Я успел схватиться за борт, а Нику качнуло. Я перехватил её за талию, почти в полёте, и она вцепилась мне в плечо.
— Опять? — выдохнул я ей в лицо.
— У меня стиль такой, — выдохнула она в ответ.
— Ужасный стиль.
— А ты всё равно ведёшься.
— К сожалению.
Даже в этот момент она умудрилась улыбнуться. И я понял, что всё. Всё. Даже если дальше нам придётся пройти через обвинения, следствие, семейный ад, мою дурную голову и её привычку всё тянуть на себе — я уже не смогу захотеть что-то попроще.
На обратном пути мы молчали. Усталость наконец добралась и до костей. Глеб кемарил у руля, пока я сидел рядом, а Ника уткнулась лбом в стекло. Только когда огни берега стали ближе, она вдруг сказала очень тихо:
— Я всё ещё не знаю, сможешь ли ты мне это простить.
Я повернул голову.
— Что именно?
— Что скрыла. Что выбрала сама. Что лезла туда без тебя.
Я помолчал. Потом честно ответил:
— Не знаю.
Она кивнула.
— Ясно.
— Но я уже знаю, что без тебя не хочу.
Она закрыла глаза. И ничего не сказала. Только руку положила на моё колено — устало, без игры, просто так. И я понял: иногда это даже больше, чем прощение. Иногда это просто решение остаться, пока всё ещё не чинится.

Глава 24 Ника

Шторм ушёл не сразу. Он долго ещё таскал по небу грязные облака, рвал остатки дождя на полосы, шумел в трубах и в людях. Но к утру главное безумие закончилось. Город выглядел так, будто всю ночь боролся не только со стихией, но и с собой: перевёрнутые урны, ветки на дорогах, песок у магазинов, уставшие лица, мокрые куртки, запах йода, генераторов и пережитого страха.
Мы с Яром вернулись в медпункт уже после рассвета. Не вместе и не врозь — как будто нас связывала общая, тяжёлая ночь, а всё остальное ещё не успело получить название. Миша увидел наши лица и молча поставил перед нами по кружке кофе. Вот за это я его и любила: иногда лучший человек — тот, кто умеет не спрашивать сразу.
Мы сидели в маленькой кухне, оба с синяками под глазами, с солью на коже и чужими судьбами всё ещё в голове. Лидия Сергеевна спала в смотровой на кушетке, завернувшись в плед, как военный фельдшер после Сталинграда. За окном медленно светлело.
— Я поеду домой, — сказала я наконец.
— Угу.
— Посплю пару часов.
— Угу.
— А потом...
— А потом мы продолжим.
Я посмотрела на него. Он держал кружку двумя руками, как будто просто грел пальцы, но я уже знала: так он делает, когда внутри слишком много, чтобы не расплескать. Удивительно, как быстро начинаешь замечать чужие мелочи, если любишь.
— Ты правда думаешь, что это ещё не конец? — спросила я.
— Чего именно?
— Всего. Нас. Этого дела. Способности нормально говорить.
Он поднял глаза.
— Я думаю, что если уж нас не смыло этой ночью, то простым человеческим идиотизмом мы тоже не отделаемся.
Я фыркнула.
— Потрясающе романтично.
— Стараюсь.
Он выглядел таким вымотанным, что у меня внутри всё сжалось нежностью. И это было опаснее любой страсти. Страсть хотя бы можно списать на гормоны и шторм. Нежность — нет. Нежность всегда требует будущего.
К полудню город уже гудел новостями. Власова увезли на допрос. В порту нашли левые журналы, ампулы, старые платёжки и ещё какой-то бумажный мусор, из которого следствие теперь должно было вытащить скелет. Официальных заявлений, конечно, пока никто не делал. Но приморские города не ждут пресс-релизов, чтобы построить версию. К вечеру на рынке уже обсуждали, что «тот самый шторм пятилетней давности был не просто так». Люди вообще любят быть прозорливыми задним числом.
Я поднялась к себе, переоделась, попыталась лечь и не смогла. Тело гудело от усталости, но мозг всё ещё шёл на адреналине. Я стояла у окна и смотрела на серое, успокаивающееся море, когда в дверь постучали. Не резко. Не по-рабочему. Я уже знала этот стук.
Яр вошёл без долгих слов. В чистой футболке, с ещё влажными волосами после душа, усталый до прозрачности и всё равно такой, что у меня под рёбрами сразу стало тесно. Он закрыл дверь, прислонился к ней спиной и секунду просто смотрел на меня.
— Что? — спросила я.
— Я хотел убедиться, что ты правда дома.
— Очень здоровый импульс.
— У меня других нет.
Я подошла ближе. Не вплотную. Просто достаточно, чтобы видеть, как у него дрожат ресницы от недосыпа.
— Ты как?
Он усмехнулся.
— Потрясающий вопрос.
— Не увиливай.
— Плохо. Лучше. Не знаю.
— Уже честнее.
— А ты?
— Всё ещё хочу одновременно тебя целовать и стукнуть.
— Значит, жива.
— Похоже.
Мы стояли так близко, что можно было либо целоваться, либо снова ссориться, либо наконец говорить как взрослые. И, наверное, впервые выбрали третье.
— Я не могу быстро простить тебе то, что ты скрыла, — сказал он.
— Я знаю.
— Но я вижу, почему ты это сделала.
— Это не оправдание.
— Нет.
— И я бы, наверное, тоже не простила.
— Угу.
— Но я не жалею, что полезла в это.
— И я не жалею, что ты полезла.
Я подняла брови.
— Какая щедрость.
— Не наглей.
Я улыбнулась. И тут же поняла, что сейчас расплачусь. Вот просто так. На обычной полуденной улыбке. Видимо, организм решил: всё, достаточно держаться.
— Чёрт, — сказала я, резко отворачиваясь.
— Ника?
— Не смотри на меня.
— Почему?
— Потому что я сейчас, кажется, позорно разревусь.
Пауза.
— И?
— И это унизительно.
— Иди сюда.
Вот так просто. Без пафоса. Без уговоров. Я повернулась — и он уже шагнул ко мне, взял за плечи и притянул. Я уткнулась лицом ему в грудь и действительно расплакалась. Тихо, зло, сдавленно. Не от горя даже. От перенапряжения. От ночи. От любви. От того, что всё слишком. А он просто держал меня. Не успокаивал словами, не гладил как ребёнка, не делал вид, что понимает лучше меня. Просто был рядом. Этого оказалось достаточно, чтобы я окончательно поняла: да, я люблю его не только в шторме.
— Прости, — пробормотала я в футболку.
— За что именно?
— За всё.
— Слишком объёмный список.
— Я серьёзно.
— Я знаю.
Я подняла голову. Глаза щипало, нос, вероятно, выглядел отвратительно. Великолепный момент для романтики.
— Яр...
— Что?
— Если ты сейчас скажешь, что я страшная, я тебя убью.
— Ты ужасная.
— Господи.
— И любимая.
Я застыла.
— Нечестно.
— Да.
— После такого я уже не могу красиво продолжать плакать.
— Отлично. Значит, метод рабочий.
Я засмеялась сквозь остатки слёз и ударила его кулаком в грудь. Он перехватил мою руку, поцеловал костяшки — и вот этот простой, почти старомодный жест добил меня окончательно. Потому что в нём было больше любви, чем во многих идеальных словах.
— Что дальше? — спросила я позже, когда мы сели на подоконник и делили один плед, как два выживших после какой-то очень личной катастрофы.
— Дальше следствие. Бумаги. Разговоры. Отец. Порт. Всё это.
— Я не про дело.
Он долго молчал. Потом ответил:
— А я пока не умею отделять.
Вот это, пожалуй, и было самой честной возможной фразой.
— Тогда я скажу проще, — произнесла я. — Я не хочу сейчас уезжать.
Он повернул голову ко мне.
— Ты собиралась?
— Я думала после сезона. Как и планировала.
— А теперь?
Я смотрела на море. На мокрые крыши. На этот нелепый, красивый, солёный город, который сначала показался мне временной ссылкой, а потом вдруг превратился в место, где у моего сердца снова появился пульс.
— А теперь не знаю, как уехать от того, с кем впервые не хочется только выживать.
Он ничего не сказал сразу. Просто взял мою руку и переплёл пальцы со своими. Большие, тёплые, рабочие пальцы. Надёжные до бешенства.
— Останься, — сказал он тихо.
— Это не просьба.
— Нет.
— А что?
— То, чего я раньше никому не говорил.
Я посмотрела на него.
И вот тогда он сказал не «я люблю тебя». Не «будь со мной». Не что-то красивое и киношное.
Он сказал:
— С тобой я впервые не хочу выживать. Я хочу жить.
У меня перехватило дыхание. Потому что иногда одна фраза делает больше, чем все сюжеты.
Я поцеловала его сама. Медленно. Спокойно. Уже без шторма. Потому что, кажется, настоящая кульминация любви — это не момент, когда вас несёт. А тот, когда вы оба наконец выбираете не бороться с этим.

Глава 25 Яр

После такого признания человеку, по-хорошему, полагается либо умереть счастливым, либо хотя бы на сутки перестать быть собой. Но я, к сожалению, остался собой. Тем самым Коршуновым, которому всё ещё надо было разгребать последствия шторма, разговаривать с портом, разбираться с отцом, следствием, станцией и собственным странным новым состоянием, в котором рядом с одной женщиной хотелось не только спать, но и просыпаться.
Это, если честно, даже страшнее.
Ника не уехала. И не делала вид, что вот-вот уедет. Не торопила разговоры о будущем, не строила из себя героиню трагедии, которая должна красиво исчезнуть ради его же блага. За это я был ей благодарен почти так же сильно, как за всё остальное. Иногда лучшее, что человек может дать после шторма, — это не драма. Обычность. Прийти вечером. Заснуть у тебя на плече. Оставить кружку у раковины. Выругаться на чайку. Спросить, купил ли ты хлеб.
Первую неделю после ночи в порту мы жили в каком-то странном, хрупком равновесии. Днём — дела, работа, следствие, слухи. Ночью — мы. Иногда у меня дома, иногда у неё, иногда на станции, если вызовы снова размазывали всех по времени. Мы всё ещё спорили. Всё ещё срывались. Ника всё так же пыталась тащить на себе больше, чем могла. Я всё так же автоматически хотел закрыть собой её, людей, мир, пролом в крыше и чужое чувство вины заодно. Но теперь между нами было не только влечение. Память. Выбор. И эта новая, непривычная для меня вещь: нежность без паники.
Однажды утром я проснулся раньше неё. Она спала на животе, уткнувшись щекой в подушку, одна рука под щекой, волосы в полном, прекрасном бардаке. У меня дома, в моей кровати. Моё первое чувство было не «как это произошло». А «вот бы так и дальше». И я, взрослый, казалось бы, мужик, несколько минут просто лежал и смотрел на неё с выражением полного внутреннего краха.
Потом она, не открывая глаз, пробормотала:
— Если ты сейчас меня так внимательно разглядываешь, у тебя два варианта. Либо кофе. Либо секс. В идеале оба.
— Доброе утро.
— Не льсти ему. Который час?
— Рано.
— Тогда сначала кофе, — решила она и снова заснула.
Я пошёл варить кофе и улыбался, как полный идиот. Глеб был бы счастлив, если бы это видел. Хорошо, что не видел.
С отцом оказалось сложнее. После того разговора у него на кухне мы почти не общались несколько дней. Не потому, что я не хотел. Просто я не знал, с какими словами к нему теперь идти. Сын? Обвинитель? Сообщник по опоздавшей правде? Всё было не то. В итоге Ника отправила меня к нему почти пинком.
— Иди, — сказала она, запихивая мне в руки пакет с продуктами.
— Почему я должен идти как внук из рекламы майонеза?
— Потому что мужчины в вашей семье сами только на катастрофах разговаривают. Кто-то должен хотя бы еду принести.
— Это унизительно.
— Это человечно. Не путай.
Я, конечно, поворчал. Но поехал.
Отец открыл быстро, будто стоял за дверью. Выглядел хуже, чем в прошлый раз. Старше. Тяжелее. И очень уставшим.
— Привёз вот, — сказал я, протягивая пакет.
— Я не немощный.
— А я не заботливый. Не привыкай.
Он хмыкнул и впустил меня. Разговор сначала шёл косо. О погоде, о том, что в порту снова сорвало часть ограждения, о том, что чайки обнаглели окончательно. Мужчины в нашей семье действительно были выдающимися специалистами по бесполезной прелюдии к важному.
Потом отец всё-таки сел напротив и сказал:
— Я виноват перед тобой.
— Да.
— И перед ним.
— Да.
— Я думал, если молчать, будет легче.
— Кому?
Он опустил глаза.
— Никому.
Я долго смотрел на его руки. Старые, грубые, тоже в шрамах. Руки, которыми он нас когда-то учил вязать узлы, держать весло, не бояться воды. И вдруг очень ясно понял: взрослеть — это иногда не про то, чтобы перестать винить родителей. А про то, чтобы увидеть, какие они маленькие рядом со своей же виной.
— Я не знаю, смогу ли быстро простить, — сказал я.
— И не надо быстро.
— Но я не хочу больше жить так, будто у нас в доме только призраки разговаривают.
Он кивнул. И это было, наверное, всё, на что мы оба пока были способны. Но уже что-то.
Кира тоже пришла сама — в медпункт, к Нике. Потом они вдвоём зашли ко мне на станцию с какими-то новыми деталями для следствия, и я, честно говоря, сначала хотел сбежать в катер. Бывшая девушка брата и моя нынешняя женщина за одним столом — это звучит как сценарий для местной легенды с плохим финалом. Но нет. Они говорили спокойно, сухо, по делу. Ника потом только бросила мне:
— Не смотри так, будто мы сейчас делили тебя на запчасти.
— А вы не делили?
— Пока нет.
— Прекрасно.
— Не начинай.
И именно в этот момент до меня дошло, что моя жизнь окончательно перестала быть безопасно простой. И что мне это, чёрт возьми, нравится.
Однажды вечером, когда мы закрывали станцию после тяжёлого дня, Ника вдруг села на капот машины, откинулась назад, подставив лицо ветру, и сказала:
— Знаешь, что самое ужасное?
— Что?
— Мне начал нравиться этот город.
— Серьёзно?
— Да. У него отвратительный климат, нездоровая склонность к сплетням и ты. Но, кажется, я влипла.
— Сочувствую.
— И я тебе.
Я подошёл ближе, встал между её колен, упёршись руками в капот по обе стороны.
— А мне не надо сочувствовать.
— Почему?
— Потому что я уже выиграл.
Она прищурилась.
— Самоуверенность у тебя всё-таки неизлечима.
— С тобой — да.
— Ты ужасен.
— И любим.
— Не привыкай.
— Поздно.
Она потянула меня за ворот куртки и поцеловала — коротко, нагло, как печать на приговоре. А потом раздался голос Глеба из ворот:
— Я, конечно, искренне за вас рад, но если вы там уже закончили создавать у города новый уровень зависти, катер сам себя не закроет!
Ника уткнулась лбом мне в грудь и рассмеялась. Я тоже. И в этом смехе было больше дома, чем во всём, что у меня было последние годы.

Глава 26 Ника

Люди часто думают, что счастливый финал — это когда всё решено. Преступник пойман, травмы зажили, все сказали правильные слова, и на последней странице герои стоят на фоне заката, как будто у них впереди больше не будет ни одного дурного дня. Это враньё. Нормальный, взрослый счастливый финал — это когда ничего ещё толком не решено, но вы всё равно выбираете остаться. Без гарантий. Без страховки. Без обещаний, которые не можете выполнить. Просто потому, что другого честного выбора уже нет.
Следствие тянулось. Власов выкручивался, как мог. Часть людей из порта делали вид, что «ничего не замечали». Выяснилось, что долговая цепочка вокруг Дэна была грязнее, чем казалось: он действительно влез в чужую схему, хотел быстро закрыть долг, потом, похоже, испугался, пытался выйти, но было поздно. В ту ночь ему, вероятно, дали препарат — сначала как стимулятор «не срубиться на рейсе», а потом, возможно, ещё что-то сверху. Официально это всё ещё предстояло доказывать. Но для нас главное уже стало ясно: Яр не убил брата своей «неуспевшей» любовью. Мир оказался хуже и прозаичнее. Люди, деньги, трусость, прикрытие. Не рок. Не море. Хотя море, конечно, тоже взяло своё.
Когда правда перестала быть туманом, Яр начал меняться. Не резко. Не красиво. Просто в нём стало чуть меньше той внутренней обречённости, которую я сначала принимала за характер. Он всё ещё спасал всех подряд. Всё ещё рычал, если я шла под дождём без капюшона. Всё ещё смотрел на воду так, будто ведёт с ней древний личный разговор. Но иногда вдруг позволял себе странные новые вещи: смеяться дольше обычного, ничего не делать вечером, просто лежать рядом, спрашивать, что я люблю есть на завтрак, покупать мне дурацкие апельсины, потому что «ты на них похожа, когда злишься». Очень оскорбительно. Очень трогательно.
Однажды мы сидели у него дома на кухне, уже поздно, с окнами в дождевых разводах и дешёвым вином, которое нам зачем-то подарила тётя Валя со словами: «Когда уже распишетесь, не забудьте, кто вас морально вёл». Я чуть не подавилась. Яр, к моему ужасу, не подавился.
— Ты слишком спокойно реагируешь на городское сватовство, — сказала я.
— Я уже привык.
— А я нет.
— Это потому что ты городская.
— Ещё раз назовёшь меня так — и я вылью тебе вино на голову.
— Не выльешь.
— Почему?
— Потому что оно хорошее.
— Логично. Ненавижу, когда ты логичный.
Он смотрел на меня через край стакана и улыбался глазами. И вот от этого у меня до сих пор подгибались внутренности. Не от грубости, не от силы, не от шторма. От того, что мрачный Коршунов научился смотреть на меня так, будто я для него не просто женщина, а повседневное чудо. И мне с этим ничего нельзя было сделать.
— Ты решила? — спросил он вдруг.
— О чём?
— Про сезон. Про отъезд.
Я поставила стакан.
— А если нет?
— Тогда я спрошу ещё раз.
— А если всё-таки уеду?
— Тогда я приеду за тобой.
— Боже, как это звучит.
— Зато честно.
— Ты всегда будешь такой?
— Каким?
— Неудобно прямым.
— С тобой — да.
Я долго молчала. Смотрела на его руки, на знакомые шрамы, на плечи, которые уже ассоциировались у меня с домом сильнее, чем любые стены. Потом сказала:
— Я не хочу возвращаться туда, где я жила только на автомате.
— Угу.
— И не хочу принимать решение только из-за тебя. Это тоже было бы нечестно.
— Согласен.
— Но и уезжать просто потому, что так было запланировано, теперь тоже выглядит глупо.
— Значит?
Я подняла на него глаза.
— Значит, я останусь ещё. Не «навсегда». Пока не умею так далеко. Но останусь.
Он выдохнул так, будто держал воздух всё это время.
— Хорошо, — сказал он.
— И это всё?
— А что ты хочешь? Чтобы я плясал?
— Чуть-чуть хотелось бы.
— Не дождёшься.
— Жаль.
— Но можно я тебя поцелую?
— Это уже ближе к культурной программе.
Он поднялся, подошёл, встал между моих коленей. И поцеловал меня медленно, как всегда делал, когда хотел сказать что-то серьёзнее слов. Я обняла его за шею, притянула ближе и вдруг поняла, что вот это и есть счастье в моём формате: не гладкое, не безоблачное, не с открытки. Солёное, уставшее, с юмором на грани, с тяжёлым прошлым и очень тёплыми руками.
— Ника, — сказал он мне в губы.
— Мм?
— Если ты когда-нибудь всё-таки решишь уехать...
— Так. Уже не нравится начало.
— ...я не буду тебя держать.
Я замерла.
— Это неожиданно взрослая мысль.
— Не перебивай.
— Молчу.
— Но я всё равно скажу, что хочу, чтобы ты осталась. Не потому, что без тебя я умру. Не люблю этот дешёвый пафос. А потому что с тобой мне, чёрт возьми, хорошо. И я больше не хочу делать вид, что этого достаточно бояться.
У меня на секунду перехватило горло. Вот за это я и влюбилась окончательно — не в героизм. В честность, которая не требует театра.
— Это было почти красиво, — сказала я тихо.
— Не привыкай.
— Уже поздно.
Мы смеялись. Потом целовались. Потом снова спорили о том, можно ли считать подгоревшую яичницу романтическим завтраком. А утром пришло сообщение от Лидии Сергеевны:
«Если вы оба живы и не утонули в чувствах, приходите к обеду. В городе ярмарка после шторма, надо кому-то есть пироги и раздражать население своим счастьем».
Я показала сообщение Яру. Он прочитал, фыркнул и сказал:
— Пошли раздражать.
— С удовольствием.
Иногда счастье — это не громкая точка. Это приглашение на пироги после шторма.

Глава 27 Яр

Город после шторма всегда похож на человека, который всю ночь плакал, а утром умылся и сделал вид, что просто аллергия. Всё вроде бы на месте, но внимательный взгляд замечает следы: прибитый к берегу мусор, перекошенные вывески, мокрые пятна на стенах, усталость в чужих глазах. И всё равно именно в такие дни Соль-Берег почему-то становился особенно живым. Будто стихия напоминала всем, что они здесь не зря — у самой кромки, на ветру, в постоянном риске, но зато по-настоящему.
На площади у рынка устроили маленькую ярмарку: кто-то продавал копчёную рыбу, кто-то — пироги, кто-то — мёд, будто мёд умеет чинить разбитые волнорезы и человеческие нервы. Люди смеялись громче обычного. После страха всем нужен хоть какой-то праздник. Даже если это просто горячий чай из бумажного стакана и музыка из старой колонки.
Мы пришли туда с Никой ближе к полудню. Она была в светлом свитере, джинсах и с волосами, которые ветер тут же растрепал так, словно официально заявил на неё свои права. Я шёл рядом и впервые за много лет не чувствовал, что мне надо кого-то спасать прямо сейчас. Странное состояние. Почти роскошь.
— На нас уже смотрят, — сказала она, не поворачивая головы.
— Пусть.
— Тебе легко говорить. Ты местный стихийный элемент.
— А ты теперь мой соучастник.
— Как романтично звучит уголовная статья.
Я усмехнулся и взял её за руку. Она не вырвалась. Даже наоборот — переплела пальцы крепче. Мелочь, а у меня внутри от этого снова стало тихо и правильно.
Тётя Валя увидела нас первой, вскинула руки так, будто лично выиграла пари с судьбой.
— Ну я же говорила! — торжествующе воскликнула она. — Я же видела, что вас рано или поздно смоет друг к другу!
— Валя, — устало сказал я, — можно без народного суда?
— Поздно. Народ уже счастлив.
Ника фыркнула и спрятала лицо у меня в плече на секунду. Я почувствовал её смех кожей. И, кажется, именно в такие моменты окончательно понимаешь, что влюблён не в красивую картинку. В живого человека. В его смех у тебя в вороте. В то, как он ругается на слишком горячий чай. В привычку толкнуть тебя локтем, когда кто-то говорит глупость.
Лидия Сергеевна стояла у стола с пирогами и видом женщины, которая официально снимает сливки с собственной правоты.
— Я вас поздравляю, — сказала она. — Весь город пережил шторм. Теперь переживёт ещё и ваш роман.
— Это угроза? — спросила Ника.
— Это прогноз.
Мы взяли чай, пироги и отошли ближе к краю площади, где было меньше людей и больше вида на воду. Море сегодня было спокойнее. Не мирное — море вообще редко бывает мирным, — но уже без той злой чёрной ярости, что ещё двое суток назад билась о берег. Я смотрел на него и вдруг понимал: оно больше не кажется мне единственным собеседником. Рядом стояла Ника. Этого было достаточно, чтобы мир немного перестроился.
— О чём думаешь? — спросила она.
— Что ты всё-таки осталась.
— А ты всё-таки не утонул в своём упрямстве.
— Не факт.
— Это верно.
Она откусила пирог, зажмурилась от горячего и выругалась шёпотом. Я засмеялся.
— Не ржи.
— Не могу. Ты прекрасна.
— Я обожгла язык, Коршунов.
— И всё равно.
Она посмотрела на меня долгим, тёмным, уже родным взглядом. Потом сказала тихо, почти без шутки:
— Знаешь, я ведь сначала думала, что ты — просто очень плохая идея.
— А теперь?
— А теперь ты очень плохая идея, без которой мне слишком хорошо.
Я поставил стакан на перила и взял её лицо в ладони. Прямо посреди площади, под взглядом половины города, под крик чаек и запах пирогов. Пусть смотрят. Пусть знают. Мне впервые в жизни было не страшно, что кто-то увидит, как много для меня значит другой человек.
— А ты, Белова, — сказал я, — моё первое взрослое стихийное бедствие.
— Господи, это, наверное, должно быть мило?
— Это очень мило.
— Тогда у тебя тяжёлый случай.
— Согласен.
Я поцеловал её. Не жадно. Спокойно. Долго. Так, как целуют не потому, что вот-вот потеряешь, а потому что уже нашёл. Когда мы отстранились, Ника смотрела на меня с той самой смесью нежности и издёвки, которая, кажется, будет сводить меня с ума до старости.
— Ну всё, — сказала она. — Теперь нас точно официально объявят местной катастрофой.
— Пусть.
— И тебе не жалко репутацию?
— У меня раньше была репутация мрачного психа, который живёт ради штормов.
— А теперь?
Я обнял её за плечи, притянул к себе и посмотрел на море.
— А теперь у меня есть ты. Репутация переживёт.
Она усмехнулась, но прижалась крепче. И вот так мы и стояли — на ветру, среди мокрого, смеющегося, живого города, который только что пережил шторм и всё равно выставил пироги, музыку и людей на солнце. Не потому что ничего не случилось. А потому что случилось многое, и жить всё равно надо дальше.
Наверное, в этом и был весь смысл.
Не в том, чтобы никогда не тонуть.
А в том, чтобы однажды встретить человека, рядом с которым впервые хочется не выживать — жить.
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